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Евгений Евтушенко

Нежность Новые стихи
Рецензия

Настоящую нежность не спутаешь.

Настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха. Если это так, если подлинная нежность не терпит шума, эстрады, то в какой мере это качество может быть свойственно стихам Евтушенко — поэта громкого, полемического, умеющего перекричать и аплодисменты и насмешки? В такой ли, чтобы выносить его в заголовок новой книги? Не следовало бы назвать книгу скорее «Эффектность" или «Популярность»?

Но давайте бегло взглянем, что такое пресловутая «поза» Евтушенко. Она едва ли была следствием эгоистической самовлюбленности:
ведь
самовлюбленность

поэта — лишь часть его любви к миру. Поза шла скорее от формы, являясь способом подачи материала. Понадобился яркий, зазывный способ подачи, потому что восприятие лирики притупилось, она к тому моменту стала как бы филиалом «производственного романа". Читатель переставал доверять актуальным «стихам о чувствах", справедливо опасаясь подделки. Его нужно было как бы заново привлечь. Этому и послужила «поза". Она прежде всего обращала внимание.

Теперь период «позы* для Евтушенко позади. Его новая книга населена людьми, позировать на фоне которых было бы бестактно и непоэтично. Это, во-первых, черноволосая лирическая героиня. Рядом с ней — продавщица галстуков; бухгалтер; Настя Карлова; старатель: машинистка; манекенщица из Дома моделей на Кузнецком (именно такой она получилась, хотя поэт пытался описывать парижанку от Диора). Он видит в них как бы особые планеты, неповторимые личные миры.

И если умирает человек,

с ним умирает первый его снег,

и первый поцелуй, и первый

бой..

Все это забирает он с собой.

Вфантастических книгах описаны благородные космонавты-десантникн, изучающие в чужих углах галактики следы цивилизаций, чтобы отыскать «братьев по разуму», находящихся, может быть, на расстоянии световых тысячелетий. И хотя наш поэт повествует о самых ближайших братьях по разуму, он со столь же сильной надеждой приближается к каждой новой человеческой планете, трепетно вглядываясь в то, что открывается ему. И важнее, чем тот или иной торжественный акт, оказывается момент, когда старый бухгалтер достает из бумажника выцветшее фото (рассказ ведется от его лица);

Там, неловко очень подбочемясь.

У эпохи грозной на виду,

я стою, неюный ополченец

в сором первом памятном году.

Я услышу самолетов гулы,

выстрелы и песни на ветру,

и прошепчут что-то мои губы,

ну а что — и сам не разберу.

Себя поэт определяет, как «возможность высказаться им". Здесь и его личное: ведь «высказать других, их всех любя, и есть возможность высказать себя".

Итак, вот каким героям адресована нежность Евтушенко, вот от чьего имени берется он разъяснять, «хотят ли русские войны". Это настоящая нежность. Тут он старается быть сдержанным, избегает прямого лирического вторжения (вторжение подчас слишком плакатно; да и вообще «смазать карту будня, плеснувши краску из стакана", хорошо только один раз).

У Евтушенко есть стихотворение "Сирень", описывающее такой случай: поэт сажает в свою малолитражку напросившуюся пассажирку — официантку из «Балчуга". Она опоздала на последнюю злек- тричку и ищет ночлега. «Только ты без этого". — предупреждает она и поясняет: — «Страшно спать хочу". Поэт не пытается развернуть перед ней «рифм ассортимент", прочесть стихотворную проповедь, снабженную пышным формальным оперением. Онпросто уходит утром по делам и оставляет записку: где чай, где хлеб, где масло. Перед уходом он смотрит ма спящую официантку. Она другая:

исчезло то обычное,

что пило и грубило,

и что-то е ней

обиженное,

застенчивое было.

Здесь нежность уже не личный довесок, она появляется как нечто не зависящее от автора, как эстетическое качество, результат глубокого созерцания. Музыка нежности сливается с веянием добра.

Такая позиция делает позта соизмеримым с героями, создает возможность диалога, взаимопроникновения душ. Автор, рабочий по складу характера человек, геолог, косарь, перфораторщик, плотовщик — в душевном единстве и со старателем, плетущим небылицы в рудничной чайной, и с гармонистом слепым, которому сам кричит: «Сыпани|»,— и с улыбающейся именно ему буфетчицей Зиной. Да, со всеми с ними он свой, как с той черноволосой героиней-не- улыбой, что уткнулась в «Братьев Карамазовых» и на жизнерадостность смотрит как на некую черту, свойственную не очень умным. Поэт стремится переубедить ее. «неулыбающуюся улыбку» всей его теперешней жизни, но отнюдь не прямолинейно. Тут нужна интуиция и вот слово — нежность, умение обратиться и красоте, силе, внутренним возможностям собеседника. Каи раз путем человеческого проникновения будут укрепляться в нас моральные принципы общества, которое мы строим. Внешнее, механическое тут не ко двору.

 Нежность» — уже из второго десятка книг Евтушенко. Срывов в ней немного, но, как выражаются в критике, тем они досадней. Зачем было писать небогатым трехстопным амфибрахием «гусарскую балладу» о Пушкине? Педалируется «шумящий шаманский гуляки- пророка характер шампанский...» А где же уравновешенность болденской осени? Где «Бордо благоразумный»? Пушкин был не баловнем, а скорее пасынком балов. Газированный Пушкин целиком остается на профессиональной совести автора.

И еще. Разочаровывает стихотворение о том, что «искусство — зто бунт». Перестал, дескать, бунтовать — перестал и быть художником. Ну-ну! Наверняка понятно что цель искусства созидательная. Такой и является «Нежность» в целом. Она — за сложность, за возвышение, за коммунистический прогресс. За преобразование земного шара, о котором Евтушенко не забывает, обращаясь к лирической героине.

И не только к лирической героине. В последних стихах, опубликованных на днях в «Правде» и "Комсомольской правде», позт обращается к народу, чтобы пробудить в нем ненависть ко всему темному, лживому, чтобы навсегда покончить с тем проклятым наследием культа личности, цепляющимся за людские души, мешающим мнам строить будущее (стихотворение «Наследники Сталина»).

В нас —

мятежей раскат,

восстаний перекаты.

Мы 


дети баррикад!

Грядущего солдаты.

(«Письмо Жаку Брелю — французскому шансонье»).

Гражданский накал поэзии Евтушенко все возрастает. И в самом деле, чувство солдата зовет позта на большую войну, на фронтовую линию, «где с неправдой любой — очищающий бой».

С. Чудаков
Евгений Евтушенко. Нежность. 
Москва. Изд-во «Советский писатель». 1963. 190 стр.

Советский писатель Москва 1962

Людей неинтересных в мире нет.

Их судьбы как истории планет.

У каждой все особое, свое,

и нет планет, похожих на нее.

А если кто-то незаметно жил

и с этой незаметностью дружил,

он интересен был среди людей

самою незаметностью своей.

У каждого — свой тайный личный мир.

Есть в мире этом самый лучший миг.

Есть в мире этом самый страшный час,

но это все неведомо для нас.

И если умирает человек,

с ним умирает первый его снег,

и первый поцелуй, и первый бой...

Все это забирает он с собой.

Да, остаются книги и мосты,

машины и художников холсты,

да, многому остаться суждено,

но что-то ведь уходит все равно!

Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?
Что знаем мы про братьев, про друзей,
что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего
мы, зная все, не знаем ничего.
Уходят люди... Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать...
* * *

В Ьакуриани снова я. Так надо,
как это было надо год назад.
Деревья смотрят добро и мохнато,
и крошечные лыжники скользят.
Бездумная младенческая нега
в стране вершин и белых-белых тайн.
Наверно, снег идет отсюда с неба
и облаками делается там.
Я не один теперь. Мы здесь вдвоем —
два беглеца от суеты долины,
и, как снежинки, мы неразделимы
на склоне этом горном снеговом.
Нас радует простая здравость лыж,
биточков со сметаной и боржома.
Здесь нет друзей, но нет враждебных лиц.
Не надо с кем-то спорить и бороться.
Но этого-то мне недостает.
Не все же суета внизу, в долине.
Конечно, воздух там совсем не тот.
но там борьба селикая идет,
и от нее себя мы отдалили.
Выдумываем яблочный режим,
но знаем все же неопровержимо,
что от режима этого сбежим,
а в этом прелесть всякого режима.
И путь, наверно, у меня один —
я знаю, будет сложным он и длинным —
всю жизнь бежать к вершинам от долин
и возвращаться от вершин к долинам.
О ПРОСТОТЕ
Иная простота хуже воровства.
Уютно быть не сценой — залом,
зевать, программу теребя,
и называть спокойно: «Заумь»
ту пьесу, что умней тебя.
Как хорошо и как уютно,
сбежав  от сложностей в кусты,
держаться радостно за юбку
румяной няни — простоты.
Внемлите, а не обессудьте.
Я простоту люблю, но ту,
что раскрывает сложность  сути,
а не скрывает пустоту.
Не верьте лживой, пыл умеря.
За нею нужен глаз да глаз.
Она баюкает умело
и обворовывает нас.
Все сложное уже не манит.
Душа великого не ждет,
и нас вина   непониманий
уже не мучает, не жжет...
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* * *

Мне нравится,
когда мне кто-то нравится,
и с тем, что это нравится,
не справиться.
Когда лицо я вижу чье-то доброе —
у плотника,
солдата
или доктора,
мне хочется сказать им ненарошное:
«Спасибо вам за то,
что вы хорошие!»
Мне нравится —
и тут уж не исправиться! —
когда мне сильно кто-нибудь не нравится.
Когда я вижу чьи-то лица подлые,
все затаенной злобы к людям полные,
то хочется сказать мне им негромкое:
«Спасибо вам за то,
что вы  недобрые!»
Вы,
люди-совы с душами полночными,
вы

лучшие хорошего помощники,
и тем, что вы хорошим помыкаете,
вы помогаете ему,
да! —
помогаете!
Его устойчивость —
она для вас загадка.
А это —
вами данная закалка.
И вы никак с хорошим не расправитесь
и этим —
еще более мне нравитесь!
МЕД
Я расскажу вам быль про мед.
Пусть кой-кого она проймет,
пусть кто-то вроде не поймет,
что разговор о нем идет.
Итак,
я расскажу про мед.
В том страшном,
в сорок первом,
в Чистополе,
где голодало все и мерзло,
на снег базарный
бочку выставили
двадцативедерную! —
меда!
Был продавец из этой сволочи,
что наживается на горе,
и горе выстроилось в очередь,
простое,
горькое,
нагое.
Он не деньгами брал,
а кофтами,
часами
или же отрезами.
Рука купеческая с кольцами
гнушалась   явными  отрепьями.
Он  вещи  на свету рассматривал.
Художник старый на ботинках
одной рукой шнурки разматывал,
другой —
протягивал бутылку.
Глядел, как мед тягуче цедится,
глядел согбенно и безропотно
и с медом —
с этой вечной ценностью —
по снегу шел в носках заштопанных.
Вокруг со взглядами стеклянными
солдат и офицеров жены
стояли с банками,
стаканами,
стояли немо,
напряженно.
И девочка
прозрачной ручкой
в каком-то странном полусне
тянула крохотную рюмочку
с колечком маминым на дне.
Но —
сани заскрипели мощно.
На спинке —
расписные розы.
И, важный лоб сановно морща,
сошел с них некто,
грузный,
рослый.
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Большой,
торжественный,
как в раме,
без тени жалости малейшей:
«Всю бочку.
Заплачу коврами.
Давай сюда ее, милейший.
Договоримся тадл,
на месте.
А ну-ка пособите, братцы...»
И укатили они вместе.
Они всегда договорятся.
Стояла очередь угрюмая,
ни в чем как будто не участвуя.
Колечко, выпавши из рюмочки,
упало в след саней умчавшихся...
Далек тот сорок первый год,
год отступлений и невзгод,
но жив он —
медолюбец тот,
и сладко до сих пор живет.
Когда степенно он несет
самоуверенный живот,
когда он смотрит на часы
и гладит сытые усы,
я вспоминаю этот год,
я вспоминаю этот мед.
Тот мед тогда
как будто сам
по этим,
этим тек усам.
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С них никогда
он не сотрет
прилипший к ним
навеки
мед!
ДЯДЯ ВАСЯ
5. Окуджаве
То зелено,
то листьев порыжение,
то мелкое сухое порошение,
а дядя Вася пишет прошения,
прошения,
прошения,
прошения.
Он пишет их задаром —
не за что-то.
Не за себя он просит —
за кого-то,
и это его вечная забота,
святая милосердная работа.
Не веря ни в иконы,
ни в молитвы,
он верит,
дядя Вася,
в государство,
и для больного полиомиелитом
он просит заграничное лекарство.
Он просит, чтобы всем квартиры дали,
чтобы коляски
инвалиды все имели.
Он хочет,
чтобы люди не страдали.
Он хочет,
чтобы люди не болели.
А дяде Васе семьдесят четыре...
И уж, казалось, он привыкнуть должен,
что столько неустроенного в мире.
Но не привык.
До этого не дожил.
Он одинок.
Живет он вместе с веточкой,
поставленной  в бутылку из-под пива.
Зимою он окутывает ваточкой
ей корешки застенчиво,
счастливо.
И дяде Васе очень странным кажется,
что все я в жизни путаю и комкаю.
Моей любимой —
самой первой —
карточку
он,
отобрав, повесил в своей комнатке.
У дяди Васи сердце разрывается.
Он помнит,
как друг друга мы любили,
и, с карточкой ночами разговаривая,
он просит,
чтоб мы снова вместе были.
Он ходит  прямо,
сухенький,
тревожный,
всегда готовый за людей бороться,
в шинели ветхой железнодорожной,
2   Е.  Евтушенко
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с калининскою острою бородкой.
Все бегает,
а он ведь очень старый,
и старость излечить на свете нечем,
но я не верю,
что его не станет.
Мне кажется,
что дядя Вася вечен.
Он вечен,
как страдания людские,
а жалости к ним столько накопил он!
Проводником возил он всю Россию
в своем вагоне жестком,
некупированном.
Все войны, войны —
мировая первая,
гражданская,
вторая мировая,
но так же,
так же инвалиды пели,
невидящие очи раскрывая.
Горели села за окном вагонным.
В тифу,
в крови Россия утверждалась,
и умирала на полу вагонном,
и на полу вагонном вновь рождалась.
Была дорога у России дальняя,
и дядя Вася был в дороге этой
и лекарем,
и бабкой повивальною,
и агитпропом,
и живой газетой.
Он всех поил какою мог бурдою,
всех утешал,
кого бедой мотало.
Была его работа добротою,
и доброта сейчас
работой стала.
Когда домой я поздно возвращаюсь,
я вижу —
свет в окне его не гаснет.
Кому-то дядя Вася возражает,
кого-то защищает дядя Вася.
Пусть кто-то в постоянном напряжен
лишь за свое на свете положение,
а дядя Вася
пишет прошения,
прошения,
прошения,
прошения.»
КОНЦЕРТ
На станции Зима, в гостях у дяди
стучал я на машинке, словно дятел,
а дядя мне: «Найти бы мне рецепт,
чтоб излечить тебя! Эх, парень глупый!
Пойдем-ка с нами в клуб. Сегодня в клубе
Иркутской филармонии концерт!
Все, все пойдем... У нас у всех билеты.
Гляди — помялись брюки у тебя...»
И вскоре шел я, смирный, приодетый,
в рубахе, теплой после утюга.
А по бокам, идя походкой важной,
за сапогами бережно следя,
одеколоном, водкою и ваксой
благоухали чинные дядья.
Был гвоздь программы — розовая туша
Антон Беспятных — русский богатырь.
Он делал все! Великолепно тужась,
зубами поднимал он связки гирь.
Он прыгал между острыми мечами,
на скрипке вальс изящно исполнял,
Жонглировал  бутылками,  мячами
и элегантно на пол их ронял.
Платками сыпал он неутомимо,
связал в один  их, развернул его,
а на платке был вышит голубь мира
идейным завершением всего.
А дяди хлопали: «Гляди-ка, ишь как ловко!
Ну и мастак, да ты взгляни, взгляни...»
И я — я тоже потихоньку хлопал,
иначе бы обиделись они.
Пошел один я, тих и незаметен.
Я думал о земле — я не витал.
Ну что концерт! Бог с ним, с концертом этим!
Да мало ли такого я видал!
Я столько видел трюков престарелых,
но с оформленьем новым, дорогим
и столько на подобных представленьях
не слишком, но подхлопывал другим.
Я столько видел росписей на ложках,
когда крупы на суп не наберешь...
И думал я о подлинном и ложном,
о  переходе подлинного в ложь.
Давайте думать. Все мы виноваты
в досадности немалых мелочей —
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в пустых стихах, в бесчисленных цитатах,
в стандартных окончаниях реч^й.
Я размышлял о многом. Есть два вида
любви. Одни своим любимым льстят.
Какой бы тяжкой ни была обида,
простят и даже думать не хотят.
Мы столько послевременной досады
хлебнули в дни недавние свои.
Нам не слепой любви к отчизне надо,
а думающей, пристальной любви.
Давайте думать с большом и малом,
чтоб жить глубоко, жить не как-нибудь.
Великое не может быть обманом,
но люди его могут обмануть.
Жить не хотим мы так, как ветер дунет.
Мы разберемся в наших почему.
Великое зовет. Давайте думать.
Давайте будем равными ему.
Среди сосновых игол
в завьюженном логу
стоит эвенкский идол,
уставившись в тайгу.
Надменно щуря веки,
смотрел он до поры,
как робкие ?зенки
несли ему дары.
Несли унты и малицы,
несли и мед и мех,
считая, что он молится
и думает за всех.
В уверенности темной,
что он их всех поймет,
оленьей  кровью теплой
намазывали рот.
А что он мог, обманный
божишка небольшой,
с жестокой, деревянной,
источенной, душой?
идол
Глядит сейчас сквозь ветви,
покинуто, мертво.
Ему никто не верит,
не молится никто.
Но чудится мне:  ночью
в своем логу глухом
он зажигает очи,
обсаженные мхом.
И, вслушиваясь в гулы,
пургою заметен,
обли-ывает губы
и крови хочет он...
ВСТРЕЧА
Шел  я  как-то дорогой-дороженькой
мимо пахнущих деггем телег,
и с веселой и злой хорошинкой
повстречался мне человек.
Был он пыльный, курносый, маленький.
Был он голоден, молод и бос.
На березовом тонком рогалике
он ботинки хозяйственно нес.
Говорил он мне с пылом разное:
что уборочная горит,
что в колхозе одни безобразия
председатель   Панкратов  творит.
Говорил: «Не буду заискивать.
Я пойду. Я правду найду!
Не поможет начальство зиминское —
до иркутского я дойду!»
Вдруг машина откуда-то выросла.
В ней с портфелем — символом дел —
гражданин парусиновый в «виллисе»,
как в президиуме, сидел.
«Захотелось, чтоб мать поплакала?
Снарядился, герой, в Зиму?
Ты помянешь еще Панкратова!
Ты поймешь еще, что к чему!»
И умчался. Но силу трезвую
ощутил я совсем не в нем,
а в мальчишке с верой железною,
в безмашинном, бесом и злом.
Мы простились. Пошел он, маленький,
увязая ступнями в пыли,
И ботинки на тонком рогалике
долго-долго качались вдали...
* * ?
Профессор,
вы очень не нравитесь мне,
А я вот понравился вашей жене
м вашему сыну —
угрюмому парню,
который пошел,
очевидно,
не в палу.
Мне все подозрительно в вас —
и румянец.,
и ваш анекдотик про чей-то романец,
и ежик ваш пегий с зализом на лбу.
Я
слишком румяных людей
не люблю!
И все же,
профессор,
какая удача,
что с вашею рядом —
товарища дача,
что вы пригласили к себе по-соседски,
что съели мы даже у вас по сосиске,
и вот,
напряженно и сумрачно тешась,
            я с вами играю в настольный теннис.
Профессор,
ни я
и ни друг не забыли,
что в самое трудное время вы были
не с теми, кто бился,
а с теми, кто бил,
и предали тех, кто талантливей был.
Профессор,
тут дело не в личной злобе.
Взгляните, как смотрит на вас исподлобья,
угрюмо и мертвенно напряжена,
красивая женщина —
ваша жена.
А мальчик, профессор,
ваш мрачный мальчик,
как нервно он бьет целлулоидный мячик,
как едко не верит он вашим словам
и рвется отчаянно к нам,
а не к вам!
Профессор,
мы с вами еще не сочлись.
На почве пинг-понга мы просто сошлись.
Профессор,
ограблю я вас и ославлю.
Жену еще, может, я вам и оставлю.
Оставлю жену, но имейте в виду —
я все-таки сына от вас уведу!
СУДЬБА  ИМЕН
Судьба имен — сама судьба времен.
У славы есть приливы и отливы.
Не обмануть историю враньем.
Она, как мать, строга и справедлива.
Все люди ей, всевидящей, ясны,
в какой они себя ни прячут панцирь.
Напрасно кто-то на ее весы
пытается нажать украдкой пальцем.
Как ни хотят пролезть в нее извне,
как на приманку лжи ее ни ловят,
в конце концов на мыслящей земле
все на свои места она становит.
В конце концов сна клеймит лжецов,
в конце концов сметает дамбы догмы, —
пусть этого ее «в конце концов»
порою ждать приходится так долго!
Ее всевышний суд суров и прям.
Она плюет на пошлый гомон чей-то
и возвращает честь тем именам,
которые заслуживают чести.
И, перед человечеством честна,
достаточно разборчива и грамотна
стирает властно с мрамора она
те имена, что недостойны мрамор*
КОМИССАРЫ
В писательском Доме творчества-
до самой поздней поры
с неколебимой точностью
падают в лузы шары.
Писатели Минска и Киева,
играя весьма остро,
вооруженные киями,
борются за мастерство.
Тяжкую штору отдергиваю,
лбом прижимаюсь к стеклу.
Слышу гудки у Дорохова,
вижу сырую мглу.
Как она быстро сгущается!
Хоть бы одна звезда!
Что-то со мной прощается,
видимо навсегда.
Успокоительно, вяжуще
полная мгла настает.
Небу чего-то важного
явно недостает.
И под гудки встревоженные,
под звон апрельского льда
мокрая и взъерошенная
вылупилась звезда.
В этой туманной полночи
с мглою в неравной борьбе
очень ей надо помощи —
знаю сам по себе.
Чудится или кажется?
Лбом я к стеклу прирос.
Странные тени, покачиваясь,
движутся между берез.
Тени большие, тревожные
ко мне напразляют шаги.
Вижу я куртки кожаные,
наганы и сапоги.
Грозные, убежденные,
в меня устремляя взгляд,
на тяжких от капель буденовках
крупные звезды горят.
Все по-мальчишески стройные,
шпорами чуть звеня,
идут комиссары строгие,
погибшие за меня.
В тугие ремни окованы,
судьями и судьбой
входят сквозь стены в комнату,
звезды внося с собой.
Наши беседы — тайные.
В комнате мы одни.
Вскоре в туман и таянье
молча уходят они.
Березы за ними строятся.
Хрустит молоденький лед.
Идут комиссары строгие,
идут, продолжая обход.
Биллиардисты резвые
о шумном кругу знатоков
шары посылают резаные,
осаживают свояков.
Мне не слышны их звонкие
слоновой кости шары.
Слышу одно — за окнами
моих  комиссаров шаги.
Идут они молча в потемках
среди предрассветных полян.
Звезды на мокрых буденовках
светятся сквозь туман.
О   Е. Евтушенко
* * -А-
Когда мужики ряболицые,
папахи и бескозырки
шли за тебя,
революция,
то шли они бескорыстно.
Иные к тебе привязывались
преданно,
честно,
выстраданно.
Другие к гебе примазывались
Им это было выгодно.
Они,
изгибаясь,
прислуживали,
они,
извиваясь,
льстили,
и предавали при случае.
Это вполне в их стиле.
Гладеньки,
бархатисты,
плохого не порицали,
а после — шли в бургомистры
а после —
шли в полицаи.
Я знаю эту породу.
Я сыт этим знаньем по горло.
Они
в любую погоду
такие, как эта погода.
Им, кто юлит усердствуя
и врет на собраньях всласть,
не важно,
что власть советская,
а важно им то,
что власть.
А мне это очень важно,
и потому тревожно.
За это я умер бы дважды
и трижды,
если бы можно!
Пусть у столов они вьются,
стараются,
кто ловчее.
Нужны тебе,
революция,
солдаты,
а не лакеи.
Улыбка лакея приятельская —
он все, что угодно, подаст.
Душа у лакея предательская —
он все, что угодно, продаст.
Солдаты —
народ нельстивый.
Ершистый они народ.
Солдат перед ложью не стихнет.
Солдат на других не наврет.
Ершистые и колючие,
сложная ваша участь!
Какие обиды горючие
терпели вы за колючесть!
Вы столько обид получали,
столько на вас плели...
Но шли вы куда —
в полицаи?
Еы в партизаны шли!
Как те мужики ряболицые,
папахи
и  бескозырки,
шли вы
за революцию,
шли умирать бескорыстно.
Зэ ваше служение истине,
за верность ей в годы бед
считаю вас коммунистами —
партийные вы или нет.
В бою вы за правду пали.
Вступаю за вами в бой.
И, беспартийный парень,
я,
революция,
твой.
Излишне меня обижают —
но это не страшно мне.
Излишне меня обожают —
и это не страшно мне.
Не страшно, что плохо любится,
что грустен, как на беду,
но страшно, что революцию
хоть в чем-нибудь подведу.
Мне еще много помучиться,
но буду тверд до конца,
и из меня не получится
вкрадчивого льстеца.
И пусть, не в пример неискренним,
рассчитанным чьим-то словам,
«Считайте меня коммунистом!» —
вся жизнь моя скажет вам.
НАД ЗЕМНЫМ ШАРОМ
Я улетаю далеко
и где-то в небе тонко таю.
Я улетаю нелегко,
но не грущу, что улетаю
Я удаляюсь от всего,
чем жил и жил не утоляясь,
и  удивляюсь—отчего
я ничему не удивляюсь.
Так ударяется волна
о берег с гулом долгим-долгим,
и удаляется сна,
когда считает это долгом.
Я над сумятицею чувств,
над миром ссорящимся, нервным,
лечу. Или, верней, лечусь
от всех земных болезней — небом.
Мне очень хочется прикрас.
И возникают, потрясая,
Каракас, пестрый как баркас,
и каруселью — Кюрасао.
Но вижу зрением другим,
как продают и продаются
и как над самым дорогим,
боясь расплакаться, — смеются.
Он проплывает подо мной,
неся в себе могилы чьи-то,
помятый жизнью шар земной,
и просит всем собой защиты.
Он кровью собственной намок.
Он полон болью сокровенной.
Он словно сжатое в комок
страданье в горле у вселенной.
Повсюду базы возвели,
повсюду армии, границы,
и столько грязи развели
на нем, что он себя стыдите*.
Но был бы я всецело прав,
когда бы, сумрачности полный,
в неверье тягостное впав,
узрел на нем одну лишь подлость?
Да, его топчут подлецы,
с холодной замкнутостью глядя,
но, сев на взрытые пласты,
его крестьяне нежно гладят.
На нем окурки и плевки
всех подлецов любой окраски,
но в мглистых шахтах горняки
его похлопывают братски.
На нем, беснуясь как хлысты,
кричат воинственно, утробно,
но по нему ступаешь ты
на каблучках своих так добро!
И пусть он видел столько бед
и слышал столько слозоблудья,
на нем плохих народов нет
и только есть плохие люди.
Вращайся, гордый шар земной,
и никогда не прекращайся!
Прошу о милости одной —
со мной подольше не прощайся.
Но даже после смерти я
в тебя войду твоею частью,
и под гуденье бытия
со мной внутри ты будешь мчать
Тобой я стану., шар земной,
и, словно доброе знаменье,
услышу я, как надо мной
шумят иные поколенья.
И я. для них сокрыт в тени,
ростками выход к небу шаря,
гордиться буду, что они
идут  по  мне — земному  шару.
? * *
М. Бернесу
Хотят ли русские войны?
Спросите о"ы у тишины
над ширью пашен и полей,
и у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят  ли   русские  войны.
Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.
Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь,
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.
Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей.
Спросите у жены моей.
И вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.
Париж.
РОЖДЕСТВО
НА МОНМАРТРЕ
Я рождество встречаю на Монмартре.
Я без друзей сегодня и родных.
Заснеженно и слякотно, как в марте,
и мокрый снег летит за воротник.
Я никому не нужен и неведом.
Кто я и что — Монмартру все равно.
А женщина в бассейне под навесом
ныряет за монетами на дно.
Красны глаза усталые от хлоре.
Монеты эти оставляют ей.
Простите мне, что не могу я хлопать.
Мне страшно за себя и за людей.
Мне страшно, понимаете вы, страшно,
как пристает та девочка ко мне,
как, дергаясь измученно и странно,
старушка бьет по клавишам в кафе
и как, проформалиненный отменно,
покоится на досках мертвый кит
и глаз его, положенный отдельно,
с тоской невыразимою глядит.
Вот балаганчик.
Пьяниц осовевших
там ожидает маленький сюрприз.
Две женщины замерзших, посиневших
за франк им демонстрируют стриптиз.
Сквозь балаганчик в двери залетсет
порывистая мокрая метель,
и в перерывах женщины глотают
за сценою из горлышка «мартсль».
А вот сулит, наверное, потеху
аттракцион с названьем «Лабиринт».
Там люди ищут выхода, потея,
но это посложнее логарифм.
Так тычутся мальчишки и девчонки!
Кск все по лабиринту разбрелись!
Аттракцион? Игра? Какого черта!
Назвать бы это надо было: «Жизнь».
И среди визга, хохота и танцев
по скользкой, ненадежной мостовой
идет старик с игрушечною таксой,
как будто он идет вдвоем с тоской.
Какой-то господин, одетый в смокинг,
бредет сквозь все в похмельном полус
И всюду столько-столько одиноких!
Не страшно — жутко делается мне.
Все сами по себе, все — справа, слева...
Все сами по себе — двадцатый век.
И сам Париж под конфетти и снегом —
усталый одинокий человек.
Париж
                   СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ
Есть в Париже
знаменитый Дом моделей.
Туда с блокнотиками женщины спешат.
В царстве меха и материй,
как метели,
перешептываясь, платья шуршат.
Вот идет по мосту манекенщица,
или,
как там говорят,
«по языку».
Платье плещется,
как будто мерещится
так что отблески
бегут
по потолку!
«Демонстрируется свадебное платье!» —
а глаза у манекенщицы влажны,
и мне кажется —
вот-вот она заплачет
среди той,
почти  церковной  тишины.
Дама даме про нее:
«Какая пластика!»,
и в углу счастливо шепчутся вдвоем,
а она
еще со школьного платьица
так о свадебном мечтала,
о своем.
Свадьбы не было,
а было что-то вроде.
Не любовь,
а что-то вроде любви.
И печально на помост она выходит,
опустив ресницы синие свои.
В платье свадебном ей страшно,
а не весело!
Сколько раз она: «В нем больше не могу!»,
а модельер: «У вас же внешность невесты!
Выход ваш!» —
и потреплет на бегу.
«Демонстрируется свадебное платье!» —
слышит голос модельера она,
и восходит на помост,
как на плаху,
и идет,
смертельной бледностью бледна.
Бликам солнечным на платье так и пляшется!
Вот идет она —
вся в снежно-ледяном!
Дама даме про нее:
«Какая  пластика!»,
а в углу счастливо шепчутся вдвоем...
Париж
БИТНИЦА
Эта девочка из Нью-Йорка,
но ему не принадлежит.
Эта девочка вдоль неона
от самой же себя бежит.
Этой девочке ненавистен
мир — освистанный моралист.
Для нее не осталось в нем истик
Заменяет  ей  истины  «твист».
И с нечесаными волосами,
в грубом свитере и очках
пляшет худенькое отрицэнье
на тонюсеньких каблучках.
Все ей кажется ложью на свете,
все — от библии до газет.
Есть Мснтекки и Капулетти.
Нет Ромео и нет Джульетт.
От раздумий деревья поникли,
и слоняется во хмелю
месяц, сумрачный, елсано битник,
вдоль по млечному авеню.
Он бредет, как от стойки к стойке,
созерцающий   нелюдим,
и прекрасный, но и жестокий
простирается город под ним.
Все жестоко — и крыши, и стены,
и над городом неспроста
телевизорные антенны
как распятия без Христа...
Нью-Йорк
МОНСЛОГ БИТНИКОВ
«Двадцатый век нас часто одурачивал.
Нас, как налогом, ложью облагали.
Идеи с быстротою одуванчиков
от дуновенья жизни облетали.
И стала нам надежной обороною,
как едкая  насмешливость — мальчишкам.
не слишком затаенная ирония,
но, впрочем, обнаженная не слишком.
Она была стеной или плотиною,
защиту от потока лжи даруя,
и руки усмехались, аплодируя,
и ноги ухмылялись, маршируя.
Могли писать о нас, экранизировать
нйписанную чушь — мы позволяли,
но право надо всем иронизировать
мы за собой тихонько оставляли.
Мы возвышались тем, что мы презрительны.
Все это так, но если углубиться,
ирония, из нашего спасителя
ты превратилось в нашего убийцу.
Мы любим лицемерно, настороженно.
Мы дружим половинчато, несмело,
и кажется нам наше настоящее
лишь прошлым, притворившимся умело.
Мы мечемся по жизни. Мы в истории,
как Фаусты, заранее подсудны.
Ирония с усмешкой Мефистофеля
как тень за нами следует повсюду.
Напрасно мы расстаться с нею пробуем.
Пути назад или вперед закрыты.
Ирония, тебе мы душу продали,
не получив за это Маргариты.
Мы заживо тобою похоронены.
Бессильны мы от горького познанья,
и наша же усталая ирония
сама иронизирует над нами».
Нью-Йорк
РАЗГОВОР
С АМЕРИКАНСКИМ
ПИСАТЕЛЕМ
«Мне  говорят —
ты смелый человек.
Неправда.
Никогда я не был смелым.
Считал я просто недостойным делом
унизиться до трусости коллег.
Устоев никаких не потрясал.
Смеялся просто над фальшивым,
дутым.
Писал статьи.
Доносов не писал.
И говорить старался
все, что думал.
Да,
защищал талантливых людей,
клеймил бездарных,
лезущих в писатели,
но делать это, в *общем, обязательно,
а мне твердят о смелости моей.
О, вспомнят с чувством горького стыда
потомки наши,
расправляясь с мерзостью,
то время,
очень странное,
когда
простую честность
называли смелостью.
Нью-Порк
КАРУСЕЛЬ
Все квартиры пустуют в Тырнове —
не бывало такого досель!
Над трактирами
и над тирами
с криком крутится карусель.
Все слилось —
облака и яблоки,
визг свиней
и ржанье коней.
С неба падаю
в яму ярмарки
и опять взмываю
над ней.
Вижу синее,
вижу алое.
Все исчезло —
остались цвета.
Вот и вскрикиваю,
вот и ахаю,
так, что ахает высота!
Нарастание,
нарастание...
А болгарочка лет восьми:
«Вы не бойтесь —
еще вы не старые.
и на «ты»: «На — конфетку возьми!»
Ах ты, умница, ах, разумница!
Если б знать ты, девчонка, могла,
сколько крутится —
не раскрутится
карусельная жизнь моя.
Все неистовее,
все праздничней
она крутится столько лет —
карусель моих бед и радостей,
карусель неудач и побед.
Нарастание,
нарастание...
Еще чуточку —
и завалюсь!
«Вы не бойтесь —
еще вы не старые..
Стану старый —
не забоюсь!
Так и надо —
без тени робости,
не боящимся ни черта,
чтобы все исчезали подробности,
оставались
одни
цвета!
Болгария
* * * *
Поэзия —
не мирная молельня.
Погзия —
жестокая война.
В ней есть свои, обменные маневры.
Война —
сна войною быть должна.
Поэт —
солдат,
и все он делать вправе,
когда он прав,
идя в огонь и дым.
Поступки тех,
кто на переднем крае,
понять ли жалким крысам тыловым?
От фронта в отдалении позорном
сни крысиным скепсисом больны.
Им,
крысам,
смелость кажется позерством
и трусостью —
стратегия борьбы.
Кричать герою: «Трус!» —
попытка трусов
себя возвысить,
над героем встать.
Поэт
как ясновидящий Кутузов.
Он отступает,
чтобы наступать.
Он изнемог.
Сн выпьет полколодца.
Он хочет спать.
Но суть его сама
ему велит глазами полководца
глядеть на время с некого холма,
В движение орудья,
фуры,
флаги
приводит его властная рука.
Пускай считают, что на правом фльнге
сосредоточил сн свои войска.
Но он-то,
он-то знает,
что на левом,
с рассвета ожидая трубача,
готова к бою
конница за лесом,
ноздрями упоенно трепеща.
Поэт воюет
не во имя славы
и всяческих чинов и орденов.
Лгут на него.
И слева лгут,
и справа,
но он с презреньем смотрит на лгунов.
Ну а когда поэт —
он погибает,
и мертвый
он внушает им испуг.
Он погибеет так, как подобает, —
оружия нэ выпустив из рук.
Его глаза боится тронуть ворсн.
Поэт глядит,
всевидяще суров,
и даже мертвый —
он все тот же воин,
и даже мертвый —
страшен для врагов.
ПУШКИН
О, баловень балов
и баловень боли!
ТуЛуПЧИК  С  бабы 

как шубу соболью.
Сн —
вне приказаний.
Он —
звон и азарт!
Он перегусарит
всех гусар!
Он —
вне присяганий.
Он —
цокот цикад.
Он перецыганит
всех цыган!
И грузные гроздья
волос африканских
велят ему —
в грозы,
велят —
пререкаться.
От пышного пунша,
салатов,
салазок
до пуль
и до пушек
на той,
на Сенатской,
от пышущих пашен
и снова до пунша,
поет
или пляшет —
он Пушкин!
Он Пушкин!
...Воздвигли —
аж тошно!
цитадели цитат.
А он —
все тот же!
Он —
цокот цикад.
И выбьет все пробки
шумящий,
шаманский
гуляки пророка
характер шампанский!
Причудливо,
ТОЧНО
сквозь время он пущен,
и в будущем
тоже
он тот же.
Он — Пушкин!
* * * *
Большой талант всегда тревожит
и, жаром головы кружа,
не на мятеж похож, быть может,
а на начало мятежа.
Ты в мир, застенчив по-медвежьи,
вошел, ему не нагрубив,
но объективно был мятежен,
как непохожий на других.
А вскоре стал бессильной жертвой,
но всем казалось, что бойцом,
и после первой брани желчной
пропал с загадочным  лицом.
Ты спрятался в свою свободу,
и никому ты не мешал,
как будто бы ушел под воду
и сквозь тростиночку дышал.
С почетом, пышным и высоким,
ты поднят был, немолодой,
и приняла земля с восторгом
накопленное под водой.
Но те, кто верили по-детски
тебе в твои дурные дни
и ждали от тебя поддержки, —.
как горько сетуют они!
Живешь расхваленно и ладно.
Живешь, убого мельтеша,
примером, что конец таланта
есть невозможность мятежа.
ПРОДАВЩИЦА
ГАЛСТУКОВ
Когда окончится работа,
бледна от душной суеты,
с лицом усталого ребенка
из магазина выйдешь ты.
Веселья горькое лекарство
спасать не может без конца.
Дневное нервное лукавство
бессильно схлынуло с лица.
Вокруг весна и воскресенье,
дома в огнях и голосах,
а галстуки на карусели
все кружатся в твоих глазах.
И в туфельках на микропоре
сквозь уличную молодежь
идешь ты мимо «Метрополя»,
отдельно, замкнуто идешь.
И чемоданчик твой овальный
(замок раскроется вот-вот),
такой застенчиво печальный,
качаясь, улицей плывет.
И будет пригородный поезд,
и на коленях толстый том,
и приставаний чьих-то пошлость,
и наконец-то будет дом.
Но в тихой маленькой Перловке
соседки шумные спять,
и просьбы, просьбы о перлоне,
который надо им достать.
Заснешь, и лягут полутени
на стены, на пол, на белье,
а завтра будет понедельник.
Он — воскресение твое.
Цветы поставишь на клеенку,
и свежесть дом заполонит,
и улыбнешься ты клененку,
который под окном стоит.
Ударит ветер теплых булок,
забьют крылами петухи,
жесть загремит, и прыгать будут
в пыли мальчишек пятаки.
И в смеси зелени и света,
и в добрых стуках топора,
во всем — щемящие приметы
того, что не было вчера.
ПЕРВАЯ МАШИНИСТКА
Машинисток я знал десятки,
а быть может,
я знал их сотни,
Те —
печатали будто с досгды,
те —
печатали сснно-сонно.
Были резкие,
были вежливые.
Всем им кланяюсь низко-низко.
Но одну нэ забуду вечно —
мою первую машинистку.
Это было в спортивной редакции,
где машинки, как мотоциклетки,
где спортивные и рыбацкие
на столах возвышались заметки.
И пятнадцатилетним мальчиком,
неумытый,
голодный,
ушастый,
я ходил туда в синей маечке.
Я печататься жаждал ужасно!
Весь чернилами перемазанный,
вдохновенно,
а не халтурно
5   Е. Евтушенко
я слагал стихи первомайские,
к Дню шахтера
и к Дню физкультурника.
Был там очень добрый заведующий,
мне, наверное, втайне завидующий.
Как я ждал того мига заветного,
когда он,
вникая замедленно,
где-то в строчке исправив ошибку,
скажет,
тяжко вздохнув:
«На машинку!»
Там сидела Татьяна Сергеевна,
на заметки презрительно глядя.
В перманенте рыжем серебряно
проступали седые пряди.
Было что-то в ней детское,
птичье,
но какое-то было величье
и была какая-то сила,
независимая и едкая,
даже в том,
как она просила:
«Одолжите-ка сигаретку!»
Она морщилась,
содрогательно
фельетоны беря бородатые,
и печатала сострадательно
мои опусы барабанные.
И, застенчив как будто с Фемидой,
я, на краешке стула сез,
так просил ее перед фамилией
напечатать не «Е»,
а «Евг».
И когда мне мой опус новый
положили с «Н. П.»
на стол,
мне сказала она с жесткой ноткой:
«Слава богу,
что не пошел!»
Но однажды
листочки скомканные
я принес к ней в табачный дым.
А она:
«Вроде праздник нескоро...
Что — не к празднику?
Поглядим!»
То же скучное выраженье, —
мол, ни холодно,
ни горячо.
Вдруг затихла машинка:
,        «Женя,
а вы знаете —
хорошо!»
...Стал я редко бывать в той редакции.
Просто вырос —
немудрено.
Были «ахи», были  ругательства,
только это мне все равно.
Дорогая Татьяна Сергеевна!
Я грущу о вас нежно,
сердечно.
Как вам там
в машбюро
покуривается?
Как вам там на машинке постукивается?
И несут ли стихи свои мальчики,
неумытые,
в синеньких маечках,
ожидая от мира оваций,
к Дню Победы
и к Дню авиации?!
Одного мне ужасно хочется:
написать такое-такое,
чтобы стало тепло,
кому холодно,
будто тронула мама рукою.
Чтобы я вам принес эту штуку
на машинку
и с тем же дрожанием
я испытывал ту же муку
и за почерк
и содержание.
Чтоб затихло каретки движенье.
Чтоб читали еще и еще
и сказали мне просто:
«Женя,
а вы знаете —
хорошо!»
* * *

Я ругаю все напропалую.
Я друзьям-товарищам грублю.
И меня такого не целует
женщина, которую люблю.
И в смятенье я, бескрылый, стыну,
слыша рядом трепет юных крыл:
«Что с тобою? Как тебе не стыдно!
Разве ты такое говорил!»
И в глазах сверкает зло и храбро,
словно отблеск дальнего огня,
мною же встревоженная правда,
но уже отдельно от меня.
В них костры у Смольного не тают,
в них под взрывы гулкие гранат
кони   революции  летают,
песни революции гремят.
Положила руки мне на плечи,
спрашивает, как я жить велю.
Спрашивает...Что я ей отвечу,
женщине, которую люблю?!
I
* * *

Как я мучаюсь — о боже!—*
не желаю и врагу!
Не могу уже я больше —
меньше тоже  не могу.
Мучат бедность и безбедность.
мучат слезы, мучит смех,
и мучительна безвестность,
и мучителен успех.
Но имеет ли значенье
мое личное мученье?
Сам такой же — не иной,
как великое мученье,
мир лежит передо мной.
Испарившиеся слезы,
превратитесь ли вы в грозы,
чтобы смог он весь расцвесть?!
Есть в мученье этом слабость,
есть в мученье этом сладость,
и какая-то в нем святость
удивительная есть...
СТУК В ДЗЕРЬ
«Кто там?» —
«Я старость.
Я к тебе пришла:
«Потом.
Я занят.
У меня дела».
Писал.
Звонил.
Уничтожал омлет.
Открыл я дверь,
но никого там нет.
Шутили, может, надо мной друзья?
А может, имя не расслышал я?!
Не старость —
это зрелость здесь была,
не  дождалась,
вздохнула
и ушла?!..
ТАЙНЫ
Гают отроческие тайны,
как туманы на берегах...
Были тайнами — Тони, Тани,
даже с цыпками на ногах.
Были тайнами звезды, звери,
под  осинами  стайки  опят,
и скрипели таинственно двери —
только в детстве так двери скрипят.
Возникали загадки мира,
СЛОЕНО шарики изо рта
обольстительного факира,
обольщающего неспроста.
Оволшебленные снежинки
опускались в полях и лесах.
Оволшебленные смешинки
у девчонок плясали в глазах.
Мы таинственно что-то шептали
на таинственном льду катка,
и пугливо, как тайна к тайне,
прикасалась к руке рука...
Но пришла неожиданно взрослость.
Износивший свой фрак до дыр,
в чье-то детство, как в дальнюю облас-
гастролировать убыл факир.
Мы, как взрослые, им забыты.
Эх, факир, ты плохой человек.
Нетаинственно до обиды
нам на плечи падает снег.
Где вы, шарики колдовские?
Нетаинственно мы грустим.
Нетаинственны нам другие,
да и мы нетаинственны им.
Ну, а если рука случайно
прикасается, гладя слегка,
зто только рука, а не тайна,
понимаете — только рука!
Дайте тайну простую-простую,
тайну — робость и тишину,
тайну худенькую, босую...
Дайте тайну — хотя бы одну!
СИРЕНЬ
бот полночь.
Вот заполночь.
Устал перечеркивать.
Берет меня за плечи
бессонница чертова.
Все зыбко,
неистинно,
за что ни возьмешься.
Из дому!
Из дому!
Здесь невозможно!
«Москвич» мой отчаянный,
товарищ бывалый,
от дома отчаленный,
плывет вдоль бульваров.
Но — липы и тополи,
зачем вы шумите?
Но — запахи тонкие,
зачем вы щемите?
Но — астры,
настурции,
маки,
табак,
зачем вы,
настырные,
пахнете так?
Повсюду попарно
с руками в руках
девчата и парни
сидят в уголках.
Милиционеры
не смотрят на них.
Молитесь на нервы
таких постовых.
Над астрами,
каннами
они без девчат
в своих подстаканниках,
как ложки, торчат.
Скорость убавил я.
Лучше так.
Вдруг
у «Балчуга» —
«Эй,
левак!»
И на сиденье
плюхнулось —
да как! --
чудное виденье
(в зубах —«Дукат»).
Какие-то пьяные
в стекло стучались к ней.
Сказала:
«Прямо.
К вокзалу. Быстрей».
Поглядывсл  я  искоса
и выжимал все сто.
От сигареты искорки
посверкивали  зло.
И злость была в косынке,
до бровей кск раз,
и злость была в косинке
полумонгольских  глаз.
Вдруг выругалась:
«Поздно».
И сумку теребя:
«Ушел последний поезд.
Можно у тебя?
Не думай —
не безденежна.
Я, парень, заплачу.
Только ты без этого —
страшно спеть хочу».
Приехали.
Усталая,
до детскости бледна,
из сумочки достала
чекушку она.
Ловко пробку выбила
и, прислонясь к стене,
сказала:
«Парень, выгьем.
Конфеточки при мне.
Работаю я в «Балчуге».
Клиентов —
будь здоров1
Писатели и банщики,
включая докторов.
На славу учит «Балчуг».
Ругаюсь —
высший шик.
Ушла из меня баба.
Стала как мужик...»
Уезжал я рано.
Ее будить не стал я.
Она спала так радостно,
как девочка усталая.
Исчезло то обычное,
что пило и грубило,
и что-то в ней
обиженное,
застенчивое было.
Оставил я записку,
где чай, где хлеб, где масло.
Потом о ней забыл я.
Весь день как черт мотался.
Но, возвратившись вечером,
суетою вымотанный,
увидел  я:
все светится,
все вычищено,
вымыто.
          И на столе застеленном
в пахучей тишине
стоит сирень,
застенчивая,
как она во сне.
И пусть там,
в этом «Балчуге»,
как оборотень-грусть,
вам,
пьяницы и бабники,
ее мужская грубость.
Но здесь,
мне боль залечивая,
тихонько, неторжественно
стоит ее застенчивая
простая нежность женская.
СОСУЛЬКА
Растет сосулька гордая.
Растет сосулька важная.
Над гулом и над говором
висит себе, отважная.
И все такие мартовские,
и все такие смертные,
к  ней    прирастают маленькие
сосульки, тоже смелые.
Висит вторые сутки
и тяжелеет сумрачно,
и это не сосулька,
а уже сосулища!
Родимая, будь умницей!
Расти себе, пригожая!
Не тронь людей на улице,
которые хорошие!
Приглядывайся к городу —
тебе виднее сверху,
и упади на голову
плохому человеку!
СТАРЫЙ  БУХГАЛТЕР
Никакой не ведаю я муки,
ни о чем ненужном не сужу.
Подложив подушечку под брюки,
в черных нарукавниках сижу.
Вижу те же подписи, печати...
На столе бумаги шелестят,
шелестят устало Ъ печально,
шелестят, что скоро шестьдесят.
Ах, начальник — молод он и крепок!
Как всегда, взыскательно побрит,
он, играя четками из скрепок,
про футбол со мною говорит.
Ах, начальник! — вроде бы он чистый,
вроде не похож на подлеца,
но я вижу все, что скрыть он тщится
под сияньем гладкого лица.
Ах, начальник! — как себя он холит!
Даже перстни носит на руках!
Только он не очень твердо ходит
в замшевых красивых башмаках!
Выйду я из маленькой конторы,
улыбнусь  растерянно весне
и поеду в поезде, который
до Мытищ и далее везде.
Там жизут четыре, тоже старых
некрасивых женщин у реки.
У одной из них, таких усталых,
попрошу  когда-нибудь руки.
А когда вернусь в свою каморку,
в пахнущую «Примой» тишину,
из большого ветхого комода
сыну фотографию одну.
Там, неловко очень подбоченясь
у эпохи грозной на виду,
я стою, неюный ополченец
с сорок первом памятном году.
Я услышу самолетов гулы,
Еыстрегы и песни на ветру,
и прошепчут что-то мои губы,
ну а что — и сам не разберу.
Е.  Кыушспко
* * * *
Как ты женщинам врешь обаятельно!
Сколько в жестах твоих красоты!
Как внимательно и обнимательно,
как расчетливо действуешь ты!
Произносишь ты речи   чуть странные,
напускаешь  дурманящий дым.
Нежность — это  оружие  страшное.
Побеждаешь ты именно им.
Ни малейшей вульгарности, грубости.
Только нежно погладишь плечо,
и они уже делают глупости,
и готовы их делать еще.
И,  вниманием  не  избалованные,
заморочены магией фраз,
как девчонки, идут на болотные
голубые огни твоих глаз.
Они слушают стансы ласково,
и, выплакивая им боль,
ты влюбляешься по Станиславсколлу —
вдохновенно вживаешься в роль.
Но ведь женщины, — женщины искренни
не актерски, а так, по-людски,
и просты их   объятья, как исповедь
накопившейся женской тоски.
В их глазах все плывет и качается,
ну а ты — уже стал ты другим.
Так спектакль для актера кончается,
ну а зритель живет еще им.
Личность, в общем, до женщин ты лютая,
как ты сыто бахвалишься сам.
Это часть твоего жизнелюбия —
поясняешь интимным друзьям.
Почему же порой запираешься,
в телефонную трубку грубя,
и по-новому жить собираешься?
Значит, мучает что-то тебя?
И в плывущих виденьях, как в мареве,
возникают, расплатой грозя,
отуманенные обманами
женщин горестные глаза.
Ты к себе преисполнен презрения.
Ты в осаде тех глаз. Ты в кольце.
И  угрюмая  тень  преступления
на твоем одиноком лице.
ЖЕНЩИНАМ
Женщины, вы все, конечно, слабые!
Вы уж по природе таковы.
Ваши позолоченные статуи
со снопами пышными — не вы.
И когда я вижу вас над рельсами
с ломами тяжелыми в руках,
в сердце моем боль звенит надтреснуто
«Как же это вам под силу, как?»
А девчонки с ломами веселые:
«Ишь, жалетель! Гляньте-ка, каков'»
И  глаза  синющие  высовывают,
шалые глаза из-под платков.
Женщин  в   геологию  нашествие.
Что вы, право, тянетесь туда?
Это дело наше, а не женское.
Для мужчин, а не для вас тайга.
Но идете, губы чуть прикусывая,
не боясь загара и морщин,
и, от ветки кедровой прикуривая,
шуткой  ободряете мужчин.
Вы, хозяйки нервные домашние,
так порой на все ворчите зло
над супами, над бельем дымящимся...
Как в тайге, на кухне тяжело.
Но помимо этой горькой нервности,
слезы вызывающей подчас,
сколько в вас возвышенности, нежности,
сколько героического в вас!
Я не верю в слабость вашу, жертвенность.
От рожденья вы не таковы.
Женственней намного ваша женственность
оттого, что мужественны вы.
Я люблю вас нэжно и жалеюще,
но на вас завидуя смотрю.
Лучшие мужчины — это женщины.
Это я вам точно говорю!
ЖЕНЩИНА И МОРЕ
Над морем —
молнии.
Из глубины
взмывают мордами
к ним
лобаны.
Нас в лодке пятеро.
За пядью —
пядь.
А море спятило,
относит  вспять.
Доцентик химии
под ливнем плещущим
так прячет
хилые
свои плечики.
Король пинг-пснга
в техасских джинсах
вдруг,
как поповна,
крестясь,
ложится.
Культурник Миша
дрожит,
как мышь.
Где его мышцы?
Что толку с мышц?!
Все смотрят жертвенно,
держась за сердце...
И вдруг —
та женщина
на весла села!
И вот над веслами,
над кашей чертовой
возникли волосы,
как факел черный!
Вошла ей в душу
игра —
игла.
Рыбачкой дюжей
она гребла.
Гребла загадка
для волн
и нас,
вся —
из загара
и рыжих глаз!
Ей,
медной,
мокрой,
простой,
как Маугли,
и мало —
молний!
и моря —
мало!
ГРАД В ХАРЬКОВЕ
В граде Харькове —
град.
Крупен град,
как виноград.
Он танцует у оград,
пританцо-вы-вает!
Он шустер и шаловат,
и сам черт ему не брат.
В губы градины летят —
леденцовые!
Града стукот,
града цокот
по зальделой мостовой.
Деревянный круглый цоколь
покидает постовой.
Постовой,
постовой,
а дорожит головой!
Вот блатной мордастый жгоб
жмется к магазинчику.
Град
ему
как вдарит в лоб —
сбил малокозырочку!
А вот шагает в гости попик,
Поиграть идет он в покер.
Град
- как
попику поддаст!
И совсем беспомощно
попик
прячется в подъезд
«Общества безбожников»...
А вот бежит филслогичка!
Град шибает здорово!
Совершенно алогично
вдруг
косынку сдергивает.
Пляшут чертики в глазах,
пляшут,
как на празднике,
и сверкают в волосах
светляками —
градинки.
Человек в универмаге
приобрел
китайский  таз.
На тазу у него
маки...
Вдруг
по тазу
'рад
как даст!!
Таз поет,
звенит,
грохочет.
Человек идет,
хохочет.
Град игрив,
задирист,
буен.
Еще раз!
Еще раз!
Таз играет, словно бубен,
хоть иди —
пляши под таз!
Град идет!
Град!
Град!
Град, давай!
Тебе я рад!
Все, кто молод,
граду рады —
пусть сильней хоть во сто кр<зт!
Через разные преграды
я иду вперед сквозь град,
град насмешек,
сплетен  хитрых,
что летят со всех сторон...
Град опасен лишь для хилых,
а для сильных —
нужен он!
Град не грусть,
а град —
награда
не боящимся преград.
Улыбаться надо граду,
чтобы радостью был град!
Г рад, давай!..
АНГЕЛ
Не пью.
Люблю свою жену.
Свою —
я  это акцентирую.
Я так по-ангельски живу —
чуть Щипачева не цитирую.
От этой жизни я зачах.
На женщин всех глаза закрыл
Неловкость чувствую в плечах.
Ого!
Растут, наверно, крылья!
Я растерялся.
Я в тоске.
Растут — зануды!
Дело скверно!
Теперь придется в пиджаке
проделать прорези, наверно.
Я ангел.
Жизни не корю
за все жестокие обидности.
Я ангел.
Только вот курю.
Я —
из курящей разновидности.
Быть ангелом —
страннейший труд.
Лишь дух один.
Ни грамма тела.
И мимо женщины идут.
Я ангел.
Что со мной им делать!
Пока что я для них не в счет,
пока что я в небесном ранге,
но самый страшный в жизни черт,
учтите,—
это бывший ангел!
Я у рудничной чайной,
у косого плетня,
молодой и отчаянный,
расседлаю коня.
О железную скобку
сапоги оботру,
закажу себе стопку
и достану махру.
Два алтайца коричневых
чай дымящийся пьют,
и студенты столичные
хором песни поют,
и, невзрачный, потешный,
странноватый на вид,
старикашка подсевший
мне бессвязно твердит,
как в парах самогонных
в синеватом дыму
золотой самородок
являлся ему,
как, раскрыв свою сумку,
после сотой версты
самородком он стукнул
в к--.' им  о весы,
как шалавых девчонок
за собою водил
и в портянках парчовых
по Иркутску ходил...
В старой рудничной чайной
городским хвастуном,
молодой и отчаянный,
я сижу за столом.
Пью на зависть любому,
и блестят сапоги.
Гармонисту слепому
я кричу: «Сыпани!»
Горячо мне и зыбко
и беда нипочем,
а буфетчица Зинка
все поводит плечом.
С пустотою в стакане,
чем-то вымазав рот,
плачет старый старатель
оттого, что он врет.
Может, тоже заплачу
и на стол упаду,
все, что было, истрачу,
ничего не найду.
Но пока что мне зыбко
и легко на земле
и буфетчица Зинка
улыбается мне.
7   Е. Евтушенко
* * *

Играла девка на гармошке.
Она была пьяна слегка,
и корка черная горбушки
лоснилась вся от чеснока.
И безо всяческой героики,
в избе устроив пир горой,
мои товарищи геологи,
обнявшись, пели под гармонь.
У ног студентки-практикантки
сидел я около скамьи.
Сквозь ее пальцы протекали
с шуршаньем волосы мои.
Я вроде пил, и вроде не пил,
и вроде думал про свое,
и для нее любимым не был,
и был любимым для нее.
Играла девка на гармошке,
о дальних пела берегах,
и шлёпали ее галошки
на исцарапанных ногах.
Была в гармошке одинокость,
тоской обугленные дни
и беспредельная далекость,
плетни, деревья и огни.
Играла девка, пела девка,
и потихоньку до утра
по-бабьи  плакала студентка —
ее ученая сестра...
* * *

Ты — не его и не моя.
Свобода — вот закон твой жесткий.
Ты  просто-напросто ничья,
как дерево на перекрестке.
Среди жары и духоты
ты и для тени непригодна,
и запыленные листы
глядят мертво  и  неприродно.
Вот разве тронет кто рукой,
но кто — рассеянный подросток,
да ночью пьяница какой
щекою о кору потрется...
Ты не унизилась, чтоб стать
влюбленной, безраздельно чьей-то.
Считаешь ты, что это честно,
хоть честность и не благодать.
Но так ли уж горда собой,
без сна, младенчески святого,
твоя надменная свобода
ночами плачет над собой?!
*** ®
Из найденного дневника
Ну что же, брат, — вот зрелость и настала!
Ты юноша еще, но не юнец.
Уже далеким  кажется  начало.
Еще далеким кажется конец.
Какой ни есть, а опыт за плечами.
На нем раздумий зрелости печать.
Не в радости тот опыт, не в печали,
а в превращеньях радости в печаль.
Две формы чистоты — печаль и радость,
когда они воистину чисты,
но в превращеньях — горькая отравность
и мелкие нечистые черты.
Благословенен тот, кто расстается
так чисто, как когда-то полюбил.
Стук туфелек все тех же раздается
в нем до конца,
когда он не убил
натянутостью ложною, вселившей
неверие к себе и ко всему,
возможность слышать этот стук всевышний
и вечно  благодарным быть  ему.
Как туфельки твои ко мне стучали
в том сентябре — ночами, на заре!
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И лампочка, чуть свет свой источая,
качалась в странном крошечном дворе,
и все вокруг светилось и качалось,
и было нам светло и высоко.
Не понимали мы, что все кончалось,
хотя бы тем, что начиналось все.
На бревнышках, под липами дремавших,
каких-то очень добрых и домашних,
в неизъяснимом шорохе ночном
сидели мы, не зная ни о чем.
И разве мы могли тогда представить
на бревнышках у стареньких ворот,
что он потом замкнется — круг предател
и наш разрыв тот круг не разорвет?!
О, этот страшный круг!
И только ли он в нас!
Предательство ли рук?!
Предательство ли глаз?!
Предательство прудов!
Предательство аллей!
Предательство рядов
и лип! и тополей!
Предательство и лет!
И лета! И зимы!
А бревнышки? О нет!
Мы предали их, мы!
Пусть к ним приходят вновь,
пусть им не знать потерь...
А наша-то любовь?
Что стало с ней теперь?
Девочкой была огромноглаэою,
а теперь — уже который год
сквозь дурную славу громогласную
опустив глаза она идет.
Вот идет она, вот спотыкается,
всюду натыкается на тьму.
Пьяная — во всем ночами кается.
Трезвая — не скажет никому.
Не ищите в ней той прежней девочки.
Иссушила старость ей черты.
Это мы ее такою сделали,
Мы ее убили — я и ты.
Так все на свете убивают,
когда теряют чистоту,
и, как потом ни уповают,
все исчезает на лету.
О, как бы жить нам научиться,
чтоб не было себя нам жаль,
чтоб радость, расставаясь чисто,
дарила чистую печаль!
С тобою так нечисто мы расстались.
Бесстыдно, четко — как с дельцом делец.
Мы не расстались даже, а распались,
как что-то омертвевшее вконец.
Но, как и старцам, высохшим жестоко,
кровь юности их помнится всегда,
как память о прозрачности истока
хранит в низовьях мутная вода.
как помнят солнце города в тумане,
как снятся рощи вечной мерзлоте,
так смерть любви — не смерть воспоминаний
о той — первоначальной чистоте.
Кто еще помнит что-то — тот не нищий,
и поздней ночью, где-то в глубине
он возникает, этот стук всевышний
все тех же самых туфелек, ьо мне...
* * * *
Какая-то такая тишь
со скрытым смыслом, самым высшим,
что все, о чем заговоришь,
должно быть равным этой тиши.
Какая-то такая даль
во всем — от счастья до страданий,
что жизни дарственная дань
должна быть равной этой дали.
Какая-то такая ты —
соединенье тиши с далью,
что шум вчерашней суеты
я ни во что теперь не ставлю.
Мои стихи сейчас  тихи
и мне же светят отдаленно,
как этих снежных гор верхи
в окне загадочном вагона.
На суету я уповал.
Я жил без тиши и без дали.
Казалось, всюду успевал,
а это были опоэданья.
Я жить хотел быстрее всех.
Я жаждал дел, а не деяний.
Но где он, подлинный успех,
успех, а не преуспеянье?!
Простите, тишь, и даль, и ты.
Каким я был, я не останусь.
Я к суете сожгу мосты
и с вами больше не расстанусь.
И, суетой необольстим,
во всем — от шутки и до стона
я буду сильным и большим.
Все остальное — недостойно.
* * * *
На лыжах празднично я бегаю,
снежками шишки я сшибаю.
Вокруг зима такая белая,
зеленая и голубая.
А ты не лыжница — ты книжница.
От снега прячешься, от света.
Ты так сурова, как подвижница,
но в чем подвижничество это?
Ты только хмуришься и ленишься,
на всех обиженная в мире.
Ты так мрачна, как будто Лермонтов,
не написавший, правда, «Мцыри».
Ты любишь кладбища и реквиемы.
Тоскуешь, ежели не плачешь.
Порой скользнет улыбка редкая,
но ты ее мгновенно прячешь.
Убеждена, что ты пропащая,
и у тебя святая вера,
что ты случайно к нам попавшая
из девятнадцатого века.
Не шутишь ты, не забавляешься.
Пока я утром лыжи смазываю,
ты в темный угол забиваешься
и вновь — за «Братьев Карамазовых»
Ты смотришь на мою ребячливость,
все время прячась в этот угол,
как бы на некую удачливость,
что свойственна не очень умным.
А ты такая вся красивая —
на свете, видно, нет красивее!
Смешно, что ты, такая сильная,
себе придумала бессилие!
Ты позабудь слова заемные —
пускай к хозяевам вернутся.
Ты подними свои зеленые
и разреши им улыбнуться.
Читай, но смейся смехом звонким,
беги  в  слепящую морозность!
А быть всегда чуть-чуть ребенком —
есть высшая на свете взрослость.
* * *

Не мучай волосы свои.
Дай им вести себя как хочется!
На грудь и плечи их свали —
пусть им смеется и хохочет' л.
Пусть, вырвавшись из шпилек, гребней,
как  черный  водопад летят
и все в какой-то дреме древней,
дремучей дреме поглотят.
Пусть в черной раме их колышущейся,
а если  вслушаться,  то слышащейся,
полны неверного и верного
и тайны века и веков,
горят два глаза цвета вербного
с рыжинкою вокруг зрачков!
В саду, ветвями тихо машущем,
тобой, как садом, обнесен,
я буду слушать малым мальчиком
сквозь чуткий сон, бессонный сон
в каком-то возвращенном возрасте
счастливо дремлющих щенят,
как надо мною твои волосы,
освобожденные, шумят...
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УЛЫБКИ
У тебя было много когда-то улыбок:
удивленных, восторженных, лукавых улыбок,
порою чуточку грустных, но все-таки улыбок.
У тебя не осталось ни одной из твоих улыбок.
Я найду поле, где растут сотни улыбок.
Я принесу тебе охапку самых красивых улыбок,
а ты мне скажешь, что тебе не надо улыбок,
потому что ты слишком устала от чужих и моих улыбок.
Я и сам устал от чужих улыбок.
Я и сам устал от моих улыбок.
У меня есть много защитных улыбок,
делающих меня еще неулыбчивее — улыбок.
А в сущности, у меня нет улыбок.
Ты в моей жизни последняя из улыбок,
улыбка, на лице у которой никогда не бывает улыбок.
* * *

о
Ты начисто притворства лишена!
когда молчишь со взглядом напряженным,
как лишена притворства тишина
беззвездной ночью в городе сожженном.
Он, этот город, — прошлое твое.
В нем ты почти ни разу не смеялась,
бросалась то в тряпье, то в забытье,
то бунтовала, то опять смирялась.
Ты жить старалась из последних сил,
но, отвергая все живое хмуро,
он, этот город, на тебя давил
угрюмостью своей архитектуры.
В нем изнутри был заперт каждый дом.
В нем было все недобро умудренным.
Он не скрывал свой тягостный надлом
и ненависть ко всем, кто не надломлен.
Тогда ты ночью подожгла его.
Испуганно от пламени метнулась,
и я был просто первым, на кого
ты, убегая, в темноте наткнулась.
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Я обнял всю дрожавшую тебя,
и ты ко мне безропотно прижалась,
еще не понимая, не любя,
но, как зверек, благодаря за жалость.
И мы с тобой пошли... Куда пошли?
Куда глаза глядят. Но то и дело
оглядывалась ты, как там, вдали,
зловеще твое прошлое горело.
Оно сгорело до конца, дотла.
Но с той поры одно меня тиранит:
туда, где поостывшая зола,
тебя как зачарованную тянет.
И вроде ты со мной, и вроде нет.
На самом деле я тобою брошен.
Неся в руке голубоватый свет,
по пепелищу прошлого ты бродишь.
Что там тебе? Там пусто и серо!
О, прошлого таинственная сила!
Ты не могла любить его само,
ну а его руины — полюбила.
Могущественны пепел и зола.
Они в себе, наверно, что-то прячут.
Над тем, что так отчаянно сожгла,
по-детски поджигательница плачет.
* * *

Я старше себя на твои тридцать три,
и все, что с тобою когда-нибудь было,
и то, что ты помнишь, и то, что забыла,
во мне словно камень, сокрытый внутри.
Во мне убивают отца твоего,
во мне твою мать на допросы таскают.
Во мне твои детские очи тускнеют,
когда из лекарств не найти ничего.
Во мне ты впервые глядишь  на себя
в зеркальную глубь не по-детски — по-женски,
во мне в боязливо бесстрашном блаженстве
холодные губы даешь, не любя.
А после ты любишь, а может быть, нет,
а после не любишь, а может быть, любишь,
и листья и лунность меняешь на людность,
на липкий от водки и «Тетры» паркет.
В шитье и английском ты ищешь оград.
Бросаешься нервно в какую-то книгу.
Бежишь, словно в церковь, к Бетховену, Гри< у,
со стоном прося об охране орган.
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Но скрыться тебе никуда не дают.
Тебя возвращают в твой быт по-кулацки,
и, видя, что нету в тебе покаянья,
тебя по-кулацки — не до смерти — бьют.
Ты молча рыдаешь одна в тишине,
рубашки, носки ненавидяще гладя,
и мартовской   ночью, невидяще глядя,
как будто во сне ты приходишь ко мне.
Потом ты больна,  и, склонясь над тобой,
колдуют хирурги, как белые маги,
а в окнах, уже совершенно по-майски,
апрельские птицы галдят вперебой.
Ты дважды у самой последней черты,
но все же ты борешься, даже отчаясь,
и после выходишь, так хрупко качаясь,
как будто вот-вот переломишься ты.
Живу я тревогой и болью двойной.
Живу твоим слухом, твоим осязаньем,
живу твоим зреньем, твоими слезами,
твоими словами, твоей тишиной.
Мое бытие — словно два бытия.
Два прошлых мне тяжестью плечи согнули.
И чтобы убить меня, нужно две пули:
две жизни во мне — и моя, и твоя.
          НАСТЯ КАРПОВА
Настя Карпова,
наша деповская,
говорила мне,
пацану:
«Чем же я им всем не таковская?
Пристают они почему?
Неужели нету понятия —
только Петька мне нужен мой.
Поскорей бы кончалась,
проклятая...
Поскорей бы вернулся домой...»
Настя Карпова,
Настя Карпова,
как светились ее черты!
Было столько в глазах ее карего,
что почти они были черны!
Приставали к ней,
приставали,
с комплиментами каждый лез.
Увидав ее,
привставали
за обедом смазчики с рельс.
    А один интендант военный,
в чай подкладывая сахарин,
с убежденностью откровенной
звал уехать на Сахалин:
«Понимаете,
понимаете —
это вы должны понимать.
Вы всю жизнь мою поломаете,
а зачем ее вам ломать!»
Настя голову запрокидывала,
хохотала и чай пила.
Столько баб ей в Зиме завидовало,
что такая она была!
Настя   Карпова,
Настя Карпова,
сколько —
помню —
со всех сторон
над твоей головою каркало
молодых и старых ворон!
Сплетни,
сплетни, ее обличавшие,
становились все злей и злей.
Все,
отпор ее получавшие,
мстили сплетнями этими ей.
И когда в конце сорок третьего
прибыл раненый муж домой,
он сначала со сплетнями встретился,
а потом уже с Настей самой.
Верят сплетням сильней, чем любим!
Он собой по-солдатски владел.
Не ругал ее и не бил он,
тяжело и темно глядел.
Складка
лба поперек
волевая.
Планки орденские на груди.
«Все вы тут,
пока мы воевали...
Собирай свои шмотки.
Иди».
Настя встала, как будто при смерти,
будто в обмороке была,
и беспомощно слезы брызнули,
и пошла она,
и пошла.
Шла она от дерева к дереву
посреди труда и войны
под ухмылки прыщавого деверя
и его худосочной жены.
...Если вам на любимых капают,
что вдали остаются без вас,
Настя Карпова,
Настя Карпова
пусть припомнится вам хоть раз!
* * *

Всегда найдется женская рука,
чтобы она, прохладна и легка,
жалея  и немножечко любя,
как брата, успокоила тебя.
Всегда найдется женское плечо,
чтобы в него дышал ты горячо,
припав к нему беспутной головой,
ему доверив сон мятежный свой.
Всегда найдутся женские глаза,
чтобы они, всю боль твою глуша,
а если и не всю, то часть ее,
увидели страдание твое.
Но есть такая женская рука,
которая особенно сладка,
когда она измученного лба
касается, как вечность и судьба.
Но есть такое женское плечо,
которое неведомо за что
не на ночь, а навек тебе дано,
и это понял ты давным-давно.
Но есть такие женские глаза,
которые глядят всегда грустя,
и это до последних твоих дней
глаза любви и совести твоей.
А ты живешь себе же вопреки,
и мало тебе только той руки,
того плеча и тех священных глаз...
Ты предавал их в жизни столько раз!
И вот оно — возмездье — настает.
«Предатель!» — дождь тебя наотмашь бьет.
«Предатель!» — ветки хлещут по лицу.
«Предатель!» — эхо слышится в лесу.
Ты мечешься, ты мучишься, грустишь.
Ты сам себе все это не простишь.
И только та прозрачная рука
простит, хотя обида и тяжка,
и только то усталое плечо
простит сейчас, да и простит еще,
и только те печальные  глаза
простят все то, чего прощать нельзя...
* * *

Я не сдаюсь, но все-таки сдаю.
Я в руки брать перо перестаю,
и на мои усталые уста
пугающе нисходит немота.
Но вижу я, как с болью и тоской,
полны неизреченности людской,
дрожат на стенах комнаты моей
магические контуры ветвей.
Но слышу я, улегшийся в постель,
как что-то хочет сообщить метель
и как трамваи в шуме снеговом
звенят печально — каждый о своем.
Пытаются шептать клочки афиш.
Пытается кричать железо крыш,
и в трубах петь пытается вода,
и так мычат бессильно провода.
И люди тоже, если плохо им,
не могут рассказать всего другим.
Наедине с собой они молчат
или вот так же горестно мычат...
И мне не зря не спится в эту ночь.
Я — для того, чтобы им всем помочь!
Я должен быть по долгу и любви
деревьями, трамваями, людьми!
И вот я снова за столом моим.
Я — как возможность высказаться им.
А  высказать  других,  о   них  скорбя,
и есть возможность высказать себя.
* * * *
Взгляни на снег — какой он труженик!
Он все засыпал увлеченно.
Внутри пушистых белых трубочек
чуть провода поют о чем-то.
Темнеют лишь тропинок жилочки.
И ты примеру снега следуй
и, не жалея ни снежиночки,
засыпь стихами все, как снегом.
Без преждевременного таянья,
ты освещай собой окрестность,
и все ростки, до срока тайные,
тобой укрытые, окрепнут.
И пусть, как снег, сойдешь со временем,
они, вытягиваясь, встанут
и, как сыны, благословением
тебя, сошедшего, помянут...
*
* * *
Гавана, мне не спится, а тебе?
Гавана ничего не отвечает
и, как цветок, звезду в окне качает
на царственном невидимом стебле.
Я выхожу. О, сколько тишины!
И, как нигде, на Кубе это странно.
Гавана спит. Гавана видит сны.
Какие сны, — ты расскажи, Гавана!
Спит каменщик. Он строит и во сне.
И этой ночью, дымчатой и звездной,
сон его пахнет глиною, известкой,    4
и гордо, словно каменщику, мне.
Спит мальчик. Он в сентябрь перенесен,
и сон его чуть горьковато пахнет
мерцающей, как  ночь  Гаваны, партой
в той школе, где учиться будет он.
Совсем ребенок, худощав и быстр,
делами и раздумьями он полон.
Он помнит — есть враги  у Кубы, — помнит,
и мальчик озабочен, как министр.
Спит молодой министр. С дороги он.
Он и во сне не может быть усталым.
Сон его пахнет нефтью и металлом,
и я благословляю этот сон.
В окне залив туманно серебрист.
Под шелест Мексиканского залива,
сняв револьвер, спокойно и счастливо,
как мальчик, улыбается министр.
И, волосы дурманные рассыпав,
ресницами прикрыв дурманный взгляд,
спит женщина кубинская — Росита.
Муж — в Эскамбрайе. Муж ее — солдат.
Идет патруль тропинкою глубинной.
Во сне Росите виден этот путь.
Сон ее пахнет, как ее любимый, —
чуть табаком и порохом чуть-чуть.
Как пахнут сны! Боями — сны солдат.
Сны  рыбаков — креветками и ветром.
О, если бы все сны людей собрать,
то это все и будет нашим веком!
Но знаю я, что беззащитны сны.
Всегда необходима снам охрана.
Ты понимаешь это все, Гавана,
и сны твои тобой защищены.
У зданья телевиденья мешки,
набитые песком (на всякий случай),
и с твердостью, суровой и могучей,
стучат по тротуару башмаки.
Они стучат упрямо там и тут.
По улицам, где зноем дышат пальмы,
с оружием в зеленых куртках парни
вдоль снов Гаваны бережно идут.
И те шаги звучат в душе моей,
как некогда (о, время — не преграда^}
шаги красногвардейских патрулей
на улицах ночного Петрограда...
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«ИНТЕРНАЦИОНАЛ»
В тенистом Тринидаде,
кубинском городке,
чуть пальмы трепетали
на легком ветерке.
Печально и  прилежно,
невысказанно мудр,
тянул свою тележку
философ улиц — мул.
А в комнатенке тесной,
приятственно сопя,
брил парикмахер местный
бесплатно сам себя.
В  церквушке  было  тихо.
Дымилась полумгла,
и в колоколе птица
гнездо себе вила.
Но в этом воцареньи
тишайшей тишины
звучало: «Венсеремос!»
с облупленной стены.
Средь переулков пестрых
я незаметен был.
Из чашечки с наперсток
я черный кофе пил.
И вдруг — волос колечки,
коленки в синяках.
Девчонка на крылечке
с ребенком на руках.
Ее меньшой братишка,
до удивленья мал,
забывшийся, притихший,
с конфетою дремал.
Девчонка  улыбалась
всем существом своим.
Девчонка нагибалась
как будто мать над ним.
Тихонько целовала
братишку своего,
«Интернационалом»
баюкая его.
Быть может, я ошибся?
Совсем другой мотив?
Я подойти решился,
покой их не смутив.
Да, это он, конечно,
лишь был чуть-чуть другим
застенчивым и нежным —
тот мужественный гимн.
О Куба моя, Куба!
На улицах твоих
девчонкам — не до кукол,
мальчишкем — не до игр.
Ты делаешь что хочешь,
что хочешь ты поешь.
Ты строишь и грохочешь
и на врагов плюешь.
У них силенок мало!
Ведь на земле твоей
«Интернационалом»
баюкают детей!
РЕВОЛЮЦИЯ
И ПАЧАНГА
Революция —
дело суровое,
но не мрачное,
черт побери!
Все парадное и сановное,
революция,
побори!
Понимаешь ты,
новая Куба,
понимаешь  нелицемерно,
что  напыщенность  или  скука—
тоже  контрреволюционеры!
И не чопорная англичанка,
а само веселье и живость —
молодая кубинка —
пачанга
с революцией
подружилась.
А какая пачанга?
Такая,
что   земля   и   небо —
все вместе,
и никто людей не толкает,
но не могут стоять на месте.
Ах, пачанга!
Все кануло в Лету
Боги вздрагивают в небесах.
На руках твоих пляшут браслеты,
пляшут звезды
в твоих волосах.
Ах, какие устроили похороны
для старушки
«Юнайтед фрут»!
Было столько притворного оханья
в ожиданье прощальных минут.
Все как надо —
венки возлагали
на обвитый лентами гроб,
хором почести воздавали
под ладоней праздничный гром.
О, как было все это печально —
не найти веселей ничего,
и несли этот гроб
под пачангу
прямо к морю,
и в море его!
Эта праздничность в каждом деле
и в борьбе с любою бедой,
в белозубой улыбке Фиделя,
ослепительно молодой.
И, шагая в строю,
пачанга
дышит шало и горячо,
революции однополчанка
с автоматом через плечо.
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Песни нового времени пишутся.
Это время само говорит —
не трагический,
а тропический
революции
нужен
ритм!
И грохочет,
как наша тачанка
грохотала когда-то в степях,
разотчаянная пачанга
в свисте пуль
и сверканье навах.
И с ответственностью высокою
излагаю мненье свое:
революция —
дело веселое,
надо весело
делать
ее!
* * *

Гагарину вручает орден Куба,
а на трибуне,  что полным-полна,
смешной малыш причмокивает вкусно,
припав  к  груди, округлой  как  луна.
Прекрасны мать и сын. Всем это видно,
и взгляды всех исполнены любви.
Мать словно праздник. Ей совсем не стыдна.
Чего стыдиться — ведь кругом свои!
Дарующая грудь ее лучится.
Малыш   сопит, губами шевеля,
и это целомудренно и чисто
и первозданно, как сама земля.
Рабочие, крестьяне и солдаты,
Гагарин, и Фидель, и Дортиксс
глядят на малыша светло и свято,
глядят, чуть улыбаясь, но всерьез.
Ну а малыш  ручонками  играет.
Ему уютно в скопище людском,
и словно революцию вбирает
он вместе с материнским молском...
АМЕРИКАНСКОЕ
КЛАДБИЩЕ
Американское кладбище,
брошенное людьми,
смотрит печально и плачуще,
будто бы просит любви.
Забыто оно, запущено.
Дети и старики
к нему не приходят задумчиво,
не возлагают венки.
Где-то разносится по лесу
песня кубинских крестьян.
Здесь деловито ползают
ящерицы по крестам.
Здесь — тишина стоячая,
узоры паучьих тенет.
Разве  собака бродячая
сюда забежит в тенек.
Коршуны дремлют под арками.
Ржавые копья оград.
Потрескавшиеся ангелы,
как падшие, мрачно глядят.
Дети Чикаго и Питсбурга,
Бостона   и   штата   Канзас,
забвением — страшною пыткою
кубинцы карают вас.
Не все же плохие, наверное,
в земле похоронены здесь.
Есть просто обыкновенные,
и даже хорошие есть.
Но рядом со мною женщина —
седая кубинка — стоит.
Ей что же — цветы торжественно
нести к подножию плит?'
Все очи она проплакала
за горестное житье.
Вы все для нее одинаковы,
и я понимаю ее.
Вам кажется неэтичною
фраза женщины той:
«Гринго — они  симпатичные,
когда лежат под землей»?
А это как — джентльменственно
шутить под коктейль со льдом
о родине этой женщины:
«Куба — публичный дом»?
Вы, словно крепости, ставили
дома свои напоказ.
Ее вы сами заставили
так отзываться о вас.
Страна Линкольна, Уитмена,
не больно душе твоей,
что кличкою «гринго» презрительно
прозвали твоих сыновей?
Я видел тебя. Ты великая.
Но разве во всем ты права?
Являются страшной уликою
женщины этой слова.
Нам дорог отцовски внимательный
хемингуэевский взгляд.
О смерти великого мастера
Россия и Куба скорбят.
Сн умер, но строки бессмертные
величию учат нас,
и  разве его, Америка,
мы «гринго» назвали хоть раз?
Мне, русс???"», очень хочется
всей жизнью и всей судьбой
полетов, строительства, творчества,
Америка, вместе с тобой.
Хочу, чтобы «гринго» мы начисто
вычеркнули из словарей,
чтоб все уважали нации
могилы твоих сыновей!
ХЕМИНГУЭЕВСКИЙ
ГЕРОЙ
Когда-то здесь Хемингуэй
писал «Старик и море»,
а мо>/ет, было бы верней
назвать «Старик и горе»?
Нас из Гаваны форд примчал.
О, улочек изгибы!
И грохаются о причал,
как будто глыбы, рыбы.
И кажется, что рокот волн,
гудящий вечно около, —
Ене революций или войн —
ничто его не трогало.
Но чтоб не путал я века
и мне полсАя не каяться,
здесь, на /Стене у рыбака,
Хрущев, Христос и Кастро!
От века я не убегу!
И весело и ладно
у чьей-то лодки на боку
блестит названье «Лайка».
Со мною рядом он стоит,
прибрежных скал темнее,
рыбак Ансельмо — тот старик,
герой Хемингуэя.
Он худощав и невысок.
Он сед, старик Ансельмо.
Соль океана на висках,
наверное, осела.
Он океаном умудрен.
В обоих столько вещего!
И возле океана он
как вечность возле вечности.
И так, застыв и онемев
перед соленой синью,
он словно силе монумент
и монумент бессилью.
«Читали эту книгу вы?» —
«Нет», — он рукою машет.
«Действительно вам снились львы?»
Смеется он: «Быть может...»
Он вечен, как земля, как труд,
а мимо с шалым свистом
идут парнишки и поют:
«Мы социалисты!»
Сн смотрит, тяжко опустив
натруженные руки,
как под задиристый мотив
шагают его внуки.
Они прекрасны, как рассвет,
всей  юностью своею,
и долго смотрит им вослед
герой Хемингуэя...
БАЛЛАДА О ЙОРИСЕ
ИВЕНСЕ И ОБ ОДНОМ
КОММЕРСАНТЕ
ИЗ БЫВШИХ РУССКИХ
Я встретился на днях в Гаване с Ивенсом.
Блестя глазами озорными, карими,
он был  красив  мальчишеской  красивостью,
седой
Тиль Уленшпигель
с кинокамерой.
Соленым ветром волосы наполнивши,
он,
слушая Фиделя мощный голос,
стоял в толпище,
плещущей
на площади,
как менестрель среди кубинских гезов.
Он был своим в мятежной этой буйности,
а рядом —
видел я —
газету комкал,
«Космополит!» —
бурча под нос по-бюргсрски,
курящий  «Честерфильд»  голландский  консул.
Я к Ивенсу исполнен давней зависти.
Он —
из комет искусства,
из болидов!
И если он космополит,
то,  знаете, —
побольше бы таких космополитов!
Он странствует взлохмаченно и празднично,
снимая вечный бой за справедливость.
В двадцатом веке существует правило:
везде,  где  революция, —
там Ивенс!
Она его лепила,
революция,
порою грубовато,
не галантно.
Она его любила,
революция,
как своего летучего голландца.
Из тишины с каминами и ванными
она звала,
собою обвораживая...
«Космополит»
под вьюгой
в драных валенках
снимал Магнитку,
пальцы обмораживая.
«Космополит»
Испанией взметенною
под пулями шагал с походной флягою...
Любые флаги революционные
ему близки,
как будто флаги Фландрии!
И, не боясь ни смерти и ни старости,
лукавый,
шутки сыплющий шрапнелью,
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повсюду с революцией он странствовал,
как со своей возлюбленною —
Неле.
Я знал другого странника испытанного
из коммерсантов.
Дом покинув каменный,
он,
русский,
драпанул в Шанхай из Питера,
а Ивенс
к нам приехал с кинокамерой!
Тот «пилигрим»
на Кубу
из   Шанхая
опять бежал, набив портфель кулонами,
а Ивенс,
так же молодо шагая,
входил в Шанхай с усталыми колоннами.
В Америку летит сегодня с Кубы
согбенный коммерсант от новых бедствий,
а Ивенс,
вслед показывая зубы,
снимает,
улыбаясь,
его бегство!
Вот две судьбы:
судьба дельца, валютчика,
и менестреля,
звонкого и светлого.
Один
всю жизнь
бежит от революции.
    7«
Другой,
зсю жизнь
по свету с нею следует!
...«Куда теперь?» —
я спрашиваю Ивенса,
у моря его встретив на рассвете,
а он в ответ мне,
как фламандец истинный
«Да кое-что  имею на примете...»
1
4а/
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ
Ночь —
вся шиворот-навыворот!
Все дома кругом пусты.
Я  в Сант-Яго.
Я на выборах
королевы красоты.
Это празднество не в здании,
а под небом,
просто  так,
прямо в  центре мироздания,
в звездопаде и цветах!
Оркестранты чуть под мухою —
в них таинственный процесс,
и под музыку,
под музыку
процессия принцесс!
Женщин —
страшное количество!
Это тяжко,
но терпи.
С плеском платья их колышутся
от дыхания толпы.
Все  глазами  чуть  поддразнивают.
О, мерцание зрачкоо!
И помостки чуть подрагивают
от уколов каблучков.
И смотрю я,
чуть не вскрикивая,
как чеканны и стройны
ноги медные,
нефритовые,
ноги лунной белизны.
А под номером тринадцатым
некрасивая одна,
и ее конфигурация,
мягко выражусь —
бледна.
Видно, хочется замужества
и  поэтому  идет.
Аплодирует
за мужество
ей собравшийся  народ.
Кто же будет королевою?
Та —
с усмешкой колдовской?
Та —
с лимонной карамелькою
за лиловою щекой?
Эти женщины мне нравятся,
но на Кубе есть одна
всех затмившая  красавица.
Удивительна она!
Эта женщина —
вне конкурсов.
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              Ее очи —
начеку.
И украшена не кольцами —
пистолетом на боку.
Все в ней плещет и волнуется.
Брови черные —
вразлет.
Сеньорита Революция
по улицам идет.
Ее недруги артачатся
и кричат ей:
«улю-лю!»(
ну а я влюбился начисто
и вовек не разлюблю.
Пусть другие не обидятся,
но бесспорно —
это ты,
революция кубинская, —
королева красоты!
ЖГУТ МУСОР
Жгут мусор под Гаваною на свалке.
Жгут
мусор.
Его конца,
как бы исхода схватки,
ждут,
жмурясь.
Горит напропалую все, что лишне.
Вихрь —
дыбом!
Рекламы фирм,
опавшие как листья,
ввысь —
дымом!
Горят окурки,
этикетки,
клочья
фраз
чьих-то...
Чего в огонь уставился ты молча?
В пляс,
чико!
Пляши —
какой кубинец ты иначе!
Твой
праздник!
Две пляски —
пляска пламени и наша:
бой
плясок!
Перед огнем и нами все бессильно.
Эй,
бочку!
Сюда еще подбавить бы бензина!
Лей
больше!
Огонь горит вовсю,
неутомимо.
прям,
дружен.
Какой огонь,
чтоб сжечь весь мусор мира,
нам
нужен!
Смотрите в оба.
Жечь — мы полноправны)
Есть —
в оба?
Горите все неправды,
полуправды,
лесть, злоба.
Замусорили шар земной обманы.
Все —
в хламе.
Двадцатый век,
сытряхивай карманы.
Сор —
в пламя!
Пусть будет пламя
словно твой
бурлящий
суд,
мудрость.
Пусть век живет под надписью горящей:
«Жгут
мусор!»
МАНУЭЛЬ И ЗВЕЗДЫ
Мануэль — мальчишка при отеле.
Он — из фантазеров и задир.
Небо над Гаваной провертели
острые глаза его до дыр.
Городским неоном осиянный,
с вдохновенной щеткою в руках,
чистит башмаки милисиано,
туфли на французских каблуках.
Ну а смотрит все-таки на небо
и не упускает ничего,
и в ответ — всезнающе и нежно
небо тоже смотрит на него.
Что мальчишке этому велело
наблюдать влюбленно допоздна
за тобой, туманная Венера,
за тобой, лиловая луна?
Бывшая владелица отеля,
женщина, как говорят, в летах,
от недружелюбия потея,
говорит, что все теперь не так.
Вновь она бубнит, что мало мыла,
что исчезли мясо и жиры,
ну а Мануэлю мало мира —
надо ему в звездные миры!
Странны человеческие свойства.
Что ни говори, а это факт:
вечно кто-то думает про звезды,
кто-то говорит, что все не так,
Мануэль задумал быть пилотом,
и, теплом груди его согрет,
как призыв к невиданным полетам
космонавта русского портрет.
«Едет он!» — обветренные  губы
шепчут вот уж несколько недель.
Юрия Гагарина на Кубу
ждет и он, вихрастый Мануэль.
Станет он пилотом, самым истым)
Жизнь идет, и, судя по всему,
безработные капиталисты
будут чистить башмаки ему!
Он идет по улице полночной,
и шаги по-взрослому строги,
и о нем сегодня полномочно
думает правительство страны.
Всею грудью небо он вбирает,
чувствуя со звездами родство.
Музыка на улице играет
что-то специально для него.
Музыка прохладно и желанно
руки ему на плечи кладет.
Будущий Гагарин из Гаваны —
чистильщик по улице идет.
РАЗГОВОР С «МАЗом»
Как голос края дальнего,
но близкого, —
где б ни были мы, близкого для нас,
у воли гудящих моря Караибского,
чуллазый «МАЗ»,
я твой услышал  бас.
Взбирался в гору ты,
рудой  нагруженный,
могучий,
шумно дышащий,
натруженный,
и пальмы вдоль дороги шли тебе,
как наши сосны где-нибудь в тайге.
Шли эти скалы красные,
отвесные,
шел силуэт далекий корабля
и парень с бородой сьеррамаэстровской,
касающейся взмокшего руля.
«МАЗ», поравнявшись,
пылью меня обдал.
Но это ничего.
Не жалко брюк.
Дружище, здравствуй!
Я тебя бы обнял,
но это нелегко —
не хватит рук!
Сказал мне «МАЗ»:
«Я долго плыл сюда.
Корабль качала бережно вода,
и шлепались полночною порой
десятки рыб летучих в кузов мой.
Ночами было тихо и светло
и странно-странно,
как в другом столетьи.
Тропические звезды, словно дети,
садились,
свесив ноги,
на крыло.
Меня в пути приветствовал тамтамами
затерянный какой-то островок.
Киты салютовали мне фонтанами:
«Плывешь на Кубу?
Молодец, браток!»
И, фотообъективадли орудуя,
кружил  американский вертолет.
Хотел узнать —
я танк
или орудие...
Как говорится,
«маленький просчет».
О, музыки тропические ливни,
пронзавшие над морем высоту,
когда меня встречала Куба либре
в гаванском переполненном порту!
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Я знал, зачем сюда,
на Кубу,
прибыл,
я помнил слово,
данное стране,
и сам Фидель меня,
как брата,
принял
и, как солдату,
дал заданье мне.
Да, это настоящие мужчины,
да,
это жизнь,
а вовсе не житье...
Вот жаль —
не носят бороду машины,
а то бы тоже я завел ее!»
И «МАЗ» добавил,
тяжело дыша:
«Порой тоскует все-таки душа.
Я столько слов нежнейших берегу...
Жалею,
что писать я не могу.
Я письма бы писал машинам нашим,
идущим вдоль духмяных русских пашен,
громадным и застенчивым братишкам,
с ромашками, прилипшими к покрышкам.
И  снова,
снова по горам кубинским,
не грузовик,
а вездесущий маг,
                   с барбудо,
продымившим всю кабину,
умчался мой земляк —
чумазый «МАЗ».
И дело свое делая большое
не из-за громкой славы и наград,
он был прекрасен —
с русскою душою
кубинской революции солдат.
ДЕДЫ-МОРОЗЫ
В ГАВАНЕ
Ночной Гаваной прохаживаюсь.
Часы новогодне екают.
Пальмы, вовсю прихорашиваясь,
стараются выглядеть елками.
Кубинских снегурочек волосы
светятся над автоматами
волнами, волнами, волнами,
черными, чуть лиловатыми.
Что-го в глазах затаивая,
танцуя серьезно-серьезно,
снегурочек держат за талии
барбудос, как деды-морозы.
Гитара поет приглушенно.
Гитара поет все тоньше.
Снегурочки — при оружии.
Деды-морозы — тоже.
Танцуют чуть угловато,
и все-таки так галантно!
В такую же ночь когда-то
г ступали барбудос в Гавану!
11   Е. Евтушенко
Их кони с боками впалыми
были упасть готовы,
но празднично ветви пальмовые
торчали из дул винтовок.
Барбудос ели мороженое
мальчишески, а не мастито,
мороженое, положенное
за горы и за москитов.
Под грохот пачанги и мамбы,
сходный  с  артиллерийским,
текло ананасное, манговое
по бородам ассирийским.
Вспыхивал моментально
митинг, как шнур бикфордов.
Барбудос  монументально
стояли на крышах фордов.
Барбудос клялись торжественно,
что жизнь перестроить берутся,
и орхидеями женщины
кормили коней барбудос.
Казались барбудос не красными,
а так, чуть-чуть розоватыми.
Казались они безопасными
мальчишками бородатыми.
Где вы сейчас, прорицатели
с наивными вашими мыслями?
Не очень-то проницательны
вы оказались, мистеры.
Глядите — барбудос могучие
Гагарину аплодируют
и, рукава засучивая,
четырехлетку планируют.
Барбудос — у пультов и в «МАЗах».
Барбудос на стройках повсюду.
Барбудос читают Маркса.
Он свой. Он тоже барбудо!
А вы, потея в стараниях,
суете им вашу «свободу»
и шлете шпионов. Странные
подарки  к  новому году!
Но в час новогоднего ужина,
прошу — не забудьте все же:
снегурочки здесь — при оружии,
деды-морозы — тоже.
АГРЕССОРЫ
На месте недавней высадки
интервентов — Плайа-Хирон —
кубинская молодежь устроила
необычную — я бы сказал —
праздничную     «интервенцию».
Это был грандиозный празд-
ник   народного   просвещения.
Большинство
участников
«интервенции» были девушки.
Интервенция!
Интервенция!
Вот подходит к берегу судно.
Там такие сидят интересные
интервенты,
что выразить трудно!
О, глаза их —
черные,
синие,
улыбающиеся,
грозя!
Все такие у них агрессивные,
хоть сдавайся им сразу —
глаза.
Брови девичьи грозно сдвинуты.
Как шагают —
смотри
не дыши!
Словно ружья,
на плечи вскинуты
здоровенные карандаши.
Истребители!
Истребители!
Интервенция продолжается!
Как стремительно,
как стремительно
над землею
они снижаются!
Облака проплывают айсбергами,
и, покой облакам даруя,
самолеты
книгами,
азбуками
землю Кубы
бомбардируют.
Жаль, что плохо могу —
по-испански.
Мне от этого просто больно.
Это —
я доложу вам —
экспансия,
Это —
я доложу вам —
бомбы!
Вся окрестность гремит оркестрами,
все готовы
и в труд,
и в бои...
Дайте я обниму вас,
агрессоры
удивительные мои!
СТИХИ О ФИДЕЛЕ
Я вам очень хочу рассказать о Фиделе.
Но сначала —
о том, как мы с другом глядели
возле Плайа-Хирон
на куски самолета,
и не скрою —
нам нравилась эта работа.
Ну а рядом солдаты похлебку варили,
пили сок ананасный
и так говорили:
«Разве мы не «любовно» встречаем друзей?
Бережем их останки.
Ну чем не музей!»
Я вам очень хочу рассказать о Фиделе.
Но сначала —
о  странном,  прекрасном  виденьи,
городке для рабочих в Сант-Яго-де-Куба,
где модерные росписи,
клумбы
и  клубы.
Можно это виденье потрогать руками —
ведь оно и со стенами
и с потолками !
И сказала одна негритянка:
«Мне странно,
как мы жили когда-то. 1
И вспомнить-то страшно.
Из обрезков железа и ржавых досок
были стены сколочены и потолок.
В сильный ливень
кровати по комнате плавали,
а на них ребятишки испуганно плакали.
Вот мой дом.
Ребятишки обуты, одеты.
Но тем более странно представить,
что где-то,
не на Марсе —
на этой же самой планете
еще плачут другие такие же дети.
Разве можно счастливой быть в доме своем,
если кто-то несчастлив на шаре земном?!»
Я вам очень хочу рассказать о Фиделе.
Но сначала —
о праздничном, буйном цветеньи,
захлестнувшем,
как море,
однажды меня
в Ориенте
на склоне палящего дня.
Подошел цветовод
и сказал:
«Мучо густам!»
Вы поэт?
Это схоже с нашим искусством!
Кто сказал, что цветы это штука ненужна*?
Знаю —
люди суровы,
но люди нежны.
Революции нужно,
конечно,
оружие,
но цветы революции
тоже нужны!»
Я вам очень хочу рассказать о Фиделе.
Правда, очень хочу рассказать,
а на деле
я опять и опять говорю о других,
бесконечно мне близких и дорогих.
Без людей умирает любая идея.
Жизнь людей —
это жизнь и бессмертье идей.
Как —
я вам ничего не сказал о Фиделе?
Ну так вот,
эти люди —
и есть Фидель!
АРХИВЫ КУБИНСКОЙ
КИНОХРОНИКИ
14 Калатозову
В ручки кресла вцепился я.
Кинохроника веку не льстит.
Кинохроника,
ты судья,
и экран —
обвинительный лист.
Возникает  прошлое вновь,
как еще не зажившая рана.
В темном зале молчание.
Крон*.
мерно
капает
с края
экрана.
...Куба,
Куба,
тебя предают,
продают,
о цене не споря,
и с поклоном тебя подают
на подносе Карибского моря.
Как под музыку, лгут под лесть,
и обманам не видно конца.
Появляется новый подлец
вместо свергнутого подлеца.
Плачут женщины,
небо моля.
Все во мне звенит и пульсирует,
и в гудящий экран
меня
это кресло
катапультирует!
С вами я,
молодые борцы!
И,  полицией проклинаемый,
я швыряю бомбы в дворцы,
я разбрасываю прокламации.
Я боями и морем пропах.
Я на «Гранме» с Фиделем выруливаю,
и солдат Батисты
в горах
я с Раулем
подкарауливаю.
И рука коменданта Че
чуткой ночью во время привала
на моем задремавшем плече
у костра отдыхает устало.
Самолет на прицел я ловлю.
Вот он близко.
Вот он снижается.
Бью в него.
Я сражаться люблю!
Не могу созерцать,
как сражаются!
Я хочу быть большим,
бушующим,
до последней пули держаться,
в настоящем сражаться
и в будущем,
даже в прошлом —
и то сражаться!
Не по мне —
наблюдать извне.
Пусть я вскормлен землею русскою,
революция в каждой стране
для меня —
и моя революция!
И, ведя коня в поводу
на экране, дрожащем от гуда,
я по Сьерра-Маэстра иду,
безбородый кубинский барбудо.
Мне ракетой гореть —
не сгорать,
озаряя собою окрестность,
воскресать,
чтобы вновь умирать,
умирать,
чтобы снова воскреснуть!
Мне стрелять,
припав за пласты
моей тьерры,
войною изрытой...
Кинохроника,
ты прости.
Из меня —
никудышный зритель.
              клопы
У кубинского МИДа —
очередь.
Очень красочная она!
Коммерсант,
багровый как окорок,
и сюсюкающая жена.
Заведений владелицы пышные,
попик,
желтый словно грейпфрут,
все здесь бывшие,
бывшие,
бывшие,
все бегут,
все бегут,
все бегут.
Вижу лица,
изобличающие
то, что совесть у них нечиста.
Жалкий вид у вас,
получающие
заграничные паспорта.
В двери лезете вы чуть не с дракою,
так, что юбки трещат и штаны.
Ьыло время —
когда-то драпали
точно так же из нашей страны.
Тем, кто рвется в Америку с жадностью,
ни малейших препятствий нет,
и безжалостное —
«Пожалуйста!» —
вот рабочей Кубы ответ.
И народ говорит:
«Что печалиться,
видя рвение этой толпы?
Дезинфекция облегчается,
если сами
бегут
клопы!»
РУССКОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Много мы слышим ругани
от всяческого дерьма:
«Вмешиваются русские
во внутренние дела».
Привыкли мы к этим шпилькам.
Презрения к ним не тая,
посвистывающим   Уленшпигелем
по Кубе странствую я.
На вертолете, на «виллисе»,
на прыгающем катерке...
Все-то мне надо выяснить
с карандашом в руке.
Сколько  бесценного,  важного
записано на листках!
Но дела не карандашного
хочется мне — и как!
Во все мне вмешаться хочется.
Вы слышите — господа!
Вижу я, как ворочается
в плавильнях Моа руда.
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ВЗРЫВЫ НА КУБЕ
В самом центре Гаваны —
взрыв,
и осколки —
звездная полночь,
и по улице,
грозно взвыв,
белым призраком —
скорая помощь.
И, как скорая помощь, туда
переулками
и площадями
нарастающая толпа,
рассекая
огни
локтями.
Кто же в этой толпе?
Это те,
кто едины в своей правоте.
Это пекарь.
Сапожник.
Рыбак.
Все спешат отвести беду,
и, шумя,
паруса рубах
раздуваются на бегу.
Все бегут.
Кого только нет!
Вот я вижу фабричных девиат.
Вот знакомый кубинский поэт —
из кармана стихи торчат.
Кое-кто говорит, что толпа
непременно тупа и глупа,
что поэту большому грешно
быть душою с толпой заодно.
Я не знаю —
он прав или нет.
Может, я небольшой,
но поэт,
и я счастлив быть в этой толпе!
О  толпа!
Отдаюсь я тебе!
Ты не так уж слепа и тупа.
Ты народ,
а не просто толпа.
Кто же этот народ?
Это те,
кто прекрасны в своей чистоте,
кто за правду без слова умрут.
Революция —
это их труд.
Эти люди — правительство,
власть,
и взрывается тут же на улице,
там, где мина сейчас взорвалась,
митинг —
мина самой революции.
Слушай, шар земной,
словно музыку,
как, рабочие плечи слив,
Куба либре
взрывами мужества
отвечает на каждый взрыв.
Господа,
вам слушать не хочется
взрывов наших великих дней —
взрывов радости,
взрывов творчества?
Наши взрывы
ваших сильней.
Взрывов,
взрывов число несметно.
Это вам —
я замечу —
фитиль.
Слышу
взрывы аплодисментов —
говорит
с народом
Фидель.
Не придумано это кем-то,
а само собой, —
стар и мал,
сняв сомбреро
или же кепки,
все
поют
«Интернационал».
Эта песня звучит все победней,
и, соратники и друзья,
все поют
«Это есть наш последний...»
по-испански.
По-русски —
я.
ФРАМБОЙАН
Цветет величаво и девственно
над шорохом летних полян
очень кубинское дерево —
дерево фрамбойан.
Цветы удивительно алые,
а свет их торжественно чист.
Старые шутят и малые:
«Дерево-коммунист».
Поэт — это тоже дерево,
шумящее над землей,
но если цвести — так действенно,
не частью себя — всем собой!
Пусть будут стихи мои алые,
а свет их торжественно чист.
И старые скажут, и малые:
«Это поэт-коммунист».
ФИДЕЛЬ И ГАГАРИН
Дождь  наступленье свое развертывал.
Бились  полощущие полотнища,
но вся Гавана
двадцать четвертого
стала огромной Красной площадью.
Все выбегали под струи из комнат —
и старики, и влюбленные пары,
и Мануэль — мой старинный знакомый —
радостно мок, взобравшись на пальму.
Женщины,
тоже  радостно мокрые,
разом забыли,
что платья их —
модные,
и бородатые милицианос,
застыв, сохраняли молодцеватость.
А дождь хлобыстал —
никого  не щадил)
Он был —
я прямо скажу —
неистов.
Обняв космонавта,
Фидель шутил:
«Это —
интриги капиталистов!»
Ну а Гагарин, смеясь: «Возражаю!
Это, наверное, он к урожаю».
Гагарин смотрел,
улыбаясь глазами
из-под блестящего козырька.
Мулатки в честь космонавта плясали —
и здорово!—
барыню
и казачка.
Стояли Фидель и Гагарин,
единые,
оба как братья в родном дому.
Многим    не нравятся два этих имени,
и понимаю я почему.
Победы их —
не победы собственные.
За каждым из них —
его страна,
Оба они
революцией
созданы.
Оба они —
это она!
Все мы родные —
прямо,
не косвенно.
Все мы  как братья  в одной семье.
Гагарин для нас —
революция в космосе
Фидель —
революция на земле!
         МОЦАРТЫ РЕВОЛЮЦИИ
Слушаю
рев
улицы
трепетно,
осиянно.
Музыка революции
как музыка океана.
Музыка
все может.
Музыка —
это мужество,
и, вдохновенный как Моцарт,
Кастро
на гребне музыки.
Музыка
поднимает
волны свои неистовые.
Музыка
понимает,
кто ее авторы истинные.
Обрерос
и кампессинос,
дети народа лучшие,
это все —
композиторы,
моцарты революции!
У моцартов революции
всегда есть свои сальери.
Но моцарты —
не сдаются,
моцарты —
их сильнее!
Оливковые береты,
соломенные сомбреро,
это — не оперетта,
а оратория эры!
Музыка —
для полета.
В музыке —
все
свято.
Если фальшивит кто-то,
музыка не виновата.
Музыка революции
многих
бросает
в холод.
Где-то за морем
люстры
нервно
трясутся
в холлах.
Что,
вам не слишком нравится
грохот над головами?
С музыкой
вам не справиться,
музыка
справится
с вами!
Хочу
не аплодисментов,
не славы,
такой мимолетной, —
хочу остаться посмертно,
хотя бы одною нотой,
в держащей врагов на мушке,
суровой,
непродающейся,
самой великой музыке —
музыке революции!
И скажут потомки, может быть,
что, в музыку эту веря,
я  был  из  ее  моцартов.
Не из ее сальери.
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